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Аннотация
Самонадеянная попытка автора написать что-то достойное и нескучное (в собственном, разумеется, понимании) и заодно ответить на важный для себя вопрос. Любой отзыв будет принят с искренней благодарностью. Содержит нецензурную брань.


— Дай.
Тонкая сигарета описала короткую дугу и оказалась в её пальцах, обронив по пути несколько тлеющих крупинок на простыню.

“Не метеоры, не кометы, а лишь останки сигареты”.

– Брось, ты просто очень устал, — сказала она после затяжки и выпустила красивое дымное колечко.
Вот за такие фокусы он и любил её.
— Да, я очень устал. Прости.
“Так вот как это называется после сорока — усталость”, — подумал Чаковцев. Мысль была как мысль, спокойная констатация. Она вернула ему окурок, несколько секунд полежала тихо и заёрзала. На дольше её никогда не хватало. “Сейчас вспомнит, что ей пора”.
— Блин, — сказала она с энтузиазмом в голосе, — да мне и некогда. Вот дура.
— Да? — поинтересовался Чаковцев. — Что такое?
— Тренировку перенесли, а я и забыла.
Она быстро и ловко одевалась, подхватывая с пола и кресел свои одежки. Чаковцев внимательно наблюдал, остро чувствуя запоздалое возбуждение и досаду от упущенного.
— Чаки… — она замялась на мгновение, — не подбросишь немного кэша?
Он замер. “Вот оно”.
— Да, Кошка, конечно.
Выудил из бумажника пару купюр. Она взяла — жестом чуть более небрежным, чем требовалось, помахала в воздухе:
— Мерси.
— Какие пустяки.
Он проводил её до двери, потом вернулся, постоял у окна, потирая машинально щеку, понюхал зачем-то пахнувшие помадой пальцы. Кошка внизу уже тормозила такси, на секунду подняла лицо, улыбнулась. Он не ответил.

“Летят безмолвные кометы
В пустом объеме без конца —
Всего лишь пепел сигареты
Как все уставшего Творца…”

Чаковцев приготовил кофе, сел и огляделся. Его квартирка, чудом уцелевшее после второго развода имущество, смотрелась его, Чаковцева, утренним отражением в зеркале: смятые черты никак не складывались в лицо; требовались десятки движений бритвы, щетки и расчески, чтобы собрать их вместе, подогнать и уплотнить до приемлемого, узнаваемого состояния — лица нестарого пока мужчины, мужчины с прошлым.
“Как минимум, с прошлым”, — подумал он с вызовом, так, словно кто-то значимый мог подслушать и оценить эту его мысль.
Итак, квартира его не рифмовалась. Пластинки, старый винил, громоздились шаткими башнями; дипломы конкурсов (с опасным избытком восьмерок), предназначенные для заполнения пустых стен, по-прежнему путались под ногами, некоторые уже и с треснувшим стеклом; книги отвращали Чаковцева нелепостью заглавий, нарочито, с претензией, простых или натужно глубокомысленных. Он хотел привычно солгать, что только принесенные Кошкой брошюры, весёлый трэш, освежают уныние его жилища.
Нет, кого он хочет обмануть… Чаковцев брезгливо подцепил одну, ближайшую, заранее морщась. “Ночь оживших мертвецов”, ага. Кошка читала эту муть с упоением, одну за другой. Лет десять назад от такой безвкусицы его бы стошнило, а теперь он сам…
Чаковцев помедлил и с отвращением процедил, словно дрянной бурбон: “Чаки”.

“Скрип-скрип… 
Том прижался к сестре изо всех сил. Скрипят старые половицы — всё ближе и ближе. Скрипят доски под чужими тяжелыми шагами, гнутся старые доски.
— Мне страшно, Джейн, — захныкал Том.
— Не бойся, — девочка погладила брата по голове и добавила: — Нас им нипочем не достать.
— Но откуда ты знаешь?
Скрип-скрип… Скрип-скрип…
Джейн не ответила. Она, конечно, не могла признаться Тому, что боится не меньше, а быть может, даже больше, чем он. Проклятые мертвецы всё ближе, обступили со всех сторон, похоже, спасения нет. Она вспомнила, как костлявая рука схватила за горло дядюшку Элвиса, как ужасно переменилось его доброе лицо. Ну, нет, — Джейн топнула ногой и вздёрнула подбородок — кто-кто, а она так просто не сдастся каким-то полусгнившим уродам, и никакая, даже самая полная луна не поможет им добраться до них с братом.
— Мы выберемся, я тебе обещаю.
Джейн не прекращала думать с быстротой своих лучших теннисных подач; вдруг хмурое её лицо просияло:
— Я придумала, — сказала она Тому, — мы должны пробиться в бабушкину спальню, там мы будем в безопасности…
Мальчик посмотрел на сестру с ужасом — и это план? Да она издевается над ним. 
Все в их большом доме знали, как боялся он входить в бабушкину комнату даже в обычные дни, а тут такое…
Джейн присела и заглянула Тому в глаза:
— Я знаю, — сказала она, — тебе очень страшно, но я ни за что не подвергла бы тебя такому испытанию, сомневайся я хоть на секунду в твоём мужестве, Том Кингсли.
Мальчик зажмурился и глубоко вздохнул, потом открыл глаза и кивнул:
— Ладно.
Перед отчаянной вылазкой на территорию тьмы следовало вооружиться. Джейн окинула библиотеку тревожным взглядом и заскрипела зубами от огорчения — в сарае, на кухне, даже в столовой было куда больше полезных предметов, чем здесь. За неимением лучшего, она вручила Тому ракетку, позабытую здесь кем-то из домашних, сама же вооружилась увесистым томом Британники — вот наконец и пригодился старый кирпич.
Они остановились перед дверью и прислушались — по ту сторону тяжелой двери стояла пугающая тишина.
— Ты готов? — спросила Джейн трясущегося от страха брата.
Её собственное сердце колотилось так громко, что, без сомнения, покойники со всей округи уже бежали на его стук. 
Том молча кивнул и сжал ракетку еще сильнее и так уже побелевшими от напряжения пальцами.
— Тогда пошли, — шепнула Джейн и тихо-тихо приоткрыла дверь.
В темном коридоре никого. Их путь лежал наверх — по древней скрипучей лестнице.
Джейн мягко ступала босыми ногами, свои башмаки они оставили в библиотеке. Том неотступно шагал следом, одной рукой вцепившись в край её блузки.
Вот и лестница. На цыпочках Джейн сделала первый шаг. Проклятье — лестница предательски застонала у них под ногами. В следующее же мгновенье адский шум наполнил их уши — во всех углах огромного дома заскулили, завыли, затрещали мослами.
Джейн сделалось холодно.
— Бежим! — закричала она Тому и рванулась скачками вверх, перепрыгивая через две, три ступеньки. Брат взвизгнул и помчался за ней, ракетка его покатилась вниз к основанию лестницы, прямо под чьи-то невидимые в темноте, спешащие костистые ноги…”

Он хмыкнул и отшвырнул книжку — телефон бился мелкой дрожью и взывал к ответу.
— Да, — сказал Чаковцев в трубку.
Юный голос, свежий и уморительно серьезный, веско произнес:
— Господин Чуковский?
— Да-а, — протянул Чаковцев с интересом.
— Это Жанна из продюсерского центра, насчет выступления в Энске, вы ведь не забыли?
— Ни в коем случае… “Черт, который час?”
— Я бы хотела убедиться в получении вами аванса…
— Получен. “И истрачен”. Спасибо.
— Отлично. Я высылаю машину на ваш адрес, водитель передаст билет и доставит вас на вокзал. Поезд через два часа. Вы будете готовы?
— Разумеется.
— Спасибо, господин Чаковский, приятной поездки и удачного выступления.
— Вам спасибо, так приятно работать с профессионалами, — он помедлил секунду и добавил мстительно: — Женя.

“– Что в имени тебе моём?
— Я не расслышала, приём”

— Вы ведь не против? — таксист обернулся к нему и посмотрел вопросительно.
Чаковцев махнул рукой:
— Валяйте.
Водитель улыбнулся и сделал погромче.
— Многие возражают…
Чаковцев успел заметить золотую фиксу в углу рта; кожаная тужурка и кожаная же фуражка на голове таксиста дополняли образ.
— … а почему, я спрашиваю, отличная ведь музыка?
— Отличная, — согласился Чаковцев и еле заметно усмехнулся.
Крутили одну из его старых песен. “Как просто это было тогда — стихи, любовь, всё”.
Они почти не двигались, зажатые со всех сторон.
— Скверная погода, — не умолкал водила, — и чего им дома не сидится, в такой-то дождь. Ночью приморозит, будут завтра сплошные звезды на льду…
— Давно таксуешь? — спросил Чаковцев.
— Я-то? Давно.
— На жизнь хватает?
Водила засмеялся:
— Это смотря как жить.
Чаковцев посмотрел на часы.
— Успеем, — сказал таксист, — будь спокоен.
По крыше барабанил и не дождь уже, круглые льдинки рикошетили от лобового. Чаковцеву вдруг остро захотелось вернуться, забиться в свою конуру на двенадцатом этаже, заварить чаю, раскрыть ту дурацкую книжку. Кошка вернется потом как ни в чем не бывало, и ночь их снова будет горячей и влажной…

“Что в имени тебе моём?
Скрестим скорее руки…
Лишь шум, меж смыслами проём,
Пустые звуки”

— Приехали, — сказал таксист.
Чаковцев сунул ему остатки аванса и шагнул в морок.
Асфальт под ногами уже покрылся свежим ледком. То и дело оскальзываясь, он перебежал площадь частыми шажками и вбежал, почти что въехал, в вокзальное здание, с трудом погасил инерцию на не менее скользком каменном полу, остановился, по-собачьи стряхнул с себя воду и ледышки, опустил воротник, пятерней пригладил мокрые волосы.
Давненько не бывал Чаковцев на вокзале. Он вдохнул здешнего тревожного воздуха и огляделся: тётки в пуховых платках, нескладные солдатики, помятые мужики — все на местах. “Порядок”, — подумал Чаковцев. Подзабытое ощущение понемногу спускалось на него — он любил когда-то это чувство. По дороге в буфет пытался ухватить его, одеть в буквы: “Неприкаянность? Непривязанность? Бездомность?” Уже стоя в короткой очереди к прилавку он продолжал шевелить губами и недовольно крутить головой — ни одно из определений не подходило ему; тут требовалось простое слово, без заряда отрицания или потери, слово-утверждение, а не зияющая дыра…
— Вам, мужчина, чего?
Чаковцев ткнул пальцем в тарелку с бутербродами:
— И чаю, пожалуйста.
— Кхм, — произнёс кто-то у него над ухом и осторожно тронул за рукав.
— Прошу прощения…
Чаковцев оглянулся: солидного вида господин за его спиной деликатно просил внимания.
— Да?
Господин — пальто, шарф, меховой “пирожок” на голове — глядел смиренно, но настойчиво — прямо в глаза.
— Еще раз прошу простить мою дерзость, — сказал господин в “пирожке”, — видите ли, в силу некоторых обстоятельств я остался совершенно без средств и вынужден, да, вынужден просить вас об одолжении…
— Вам нужны деньги? — оборвал его Чаковцев.
Господин посмотрел в ответ почти возмущенно.
— Исключительно немного провизии, с вашего позволения.
Чаковцев смутился.
— Вас устроит бутерброд?
Он заказал еще одну порцию и с подносом в руках проследовал к свободному столику.
Незнакомец без церемоний уселся напротив, снял свою старорежимную шапку и положил на колени, расслабил шарф.
— Приятного аппетита, — сказал он Чаковцеву.
— Угу, — невежливо откликнулся тот.
Он рассматривал своего визави, пытаясь понять с кем имеет дело. Мелкий вокзальный аферист? Пожалуй… Неопределенный возраст, слишком обыкновенное лицо, опрятная одежда без единой яркой детали — идеальный кидала. Но каков апломб…
Чаковцев размешал сахар в стакане и принялся быстро есть — время поджимало. Господин же напротив никуда не торопился, ел медленно, откусывал себе маленькие кусочки, жевал долго, смакуя вокзальный бутерброд словно невиданный деликатес.
— Вы тоже можете не торопиться, Геннадий Сергеевич, — нарушил молчание сотрапезник Чаковцева.
Тот перестал жевать и ошалело уставился через стол, но уже через секунду собрался.
Его опасения начинали сбываться. Это было прелюбопытно.
— Мой поезд… — начал Чаковцев и тут же осекся. Хриплый голос из-под потолка забубнил: “К сведению пассажиров… поезд… следования… до Энска… отправление откладывается… до выяснения… повторяю…”
— Часа на два, не меньше, — сказал господин уверенно и подмигнул.
Чаковцев отодвинул тарелку и уселся поудобнее; его сотрапезник явно требовал большего внимания.
— Вкусно? — спросил Чаковцев.
Господин закатил глаза, выражая высшую степень удовольствия. Он наконец доел, затем достал из кармана пальто клетчатый носовой платок и аккуратно промакнул губы.
“Эпохой ошибся, бедняга”.
— Выручили вы меня, Геннадий Сергеевич…
— Пустяки, — буркнул Чаковцев, — мы знакомы?
Господин широко улыбнулся:
— Кто ж не знает знаменитого Чаковцева? — он забарабанил пальцами по столу и замурлыкал “Кактусы под дождем”.
— Ага, — сказал Чаковцев, — ясно.
Правда заключалась в том, что уже лет пять никто не узнавал его на улицах, и это его устраивало. Он заерзал на стуле, собираясь откланяться.
— Иван Георгиевич, — быстро сказал господин и протянул руку.
— Очень приятно, — соврал Чаковцев, пожимая горячую сухую ладонь.
В следующую секунду брови его поползли вверх — он рассмотрел часы нового знакомца, как видно, левши.
— Позвольте, — сказал Чаковцев, — это же…
— Ну, да, — откликнулся Иван Георгиевич скучливо, — Брегет.
И спрятал часы под манжету.
Чаковцеву сделалось весело:
— Так, — сказал он, — вы носите настоящий брегет розового золота с турбийоном и при этом стреляете на сэндвич в вокзальном буфете? — Он засмеялся: — Не хотите прокомментировать?
Иван Георгиевич смущенным не выглядел. Пожал плечами:
— Вы же не станете требовать от голодного скрипача продать Страдивари? Нет? На худой конец он просто сыграет на нём за мелочь в переходе…
Чаковцев живо вспомнил свой именной Стратокастер и скрипнул зубами. “Ах ты гад”.
— Вы, значит, тот самый виртуоз?
— В некотором роде, да, — скромно согласился Иван Георгиевич.
— Ладно, — не унимался Чаковцев, — давайте, отработайте свой хлеб с сервелатом.
Иван Георгиевич задумчиво посмотрел на него и вздохнул:
— Что ж, имеете право. Честно говоря, я бы и сам предложил, ведь понравились вы мне, Геннадий Сергеевич. Так что спрашивайте, не стесняйтесь.
— Спрашивать? Что вы имеете в виду?
— Да что угодно, Геннадий Сергеевич, что угодно. Про жен, скажем. Да хоть про кошку вашу…
У Чаковцева вдруг пересохло во рту. Он с обновленным вниманием всмотрелся в лукавого человека напротив. Всё же поразительно, насколько безликое у него лицо…

“Безликое лицо, бездушный дух, печаль беспечная”.

— В Фауста, значит, играем? — спросил Чаковцев насмешливо.
— Да хоть бы и так, Геннадий Сергеевич, да хоть бы и так. Спрашивать-то будете?
Чаковцев засмеялся:
— Чур, душа бессмертная при мне останется.
— Обижаете, Геннадий Сергеевич, я мелкой розницей не промышляю.
Про демографический взрыв слышали? То-то и оно, счёт на миллионы, иначе не успеть никак.
— Тогда ладно. А скажите мне, всезнающий Иван Георгиевич, в чём состоит истинный талант мой, предназначение, — не то, что из меня вышло, а то, что должно было?
Чаковцев замолчал, упиваясь интерлюдией.
— Так вот что вас беспокоит… “Что нужно нам — того не знаем мы,
Что ж знаем мы — того для нас не надо”.
— Именно.
За столиком вокзального буфета сделалось тихо. Иван Георгиевич поднес к уху свой брегет, словно проверял идёт ли, потом долго изучал Чаковцева докторским каким-то взглядом, наконец улыбнулся, и улыбка эта Чаковцеву не понравилась.
— Что же? — спросил он.
— Вам пора. Ваш поезд отправляют.
— И это всё?
Иван Георгиевич снова показал Чаковцеву прежнюю улыбку.
— Очень скоро вы узнаете.
Чаковцев встал, с шумом отодвинул стул. С него довольно. Не попрощавшись, он пошёл к выходу.
— То слово, Геннадий Сергеевич, давешнее вокзальное слово…
Чаковцев резко обернулся.
— Смещение.

“Не в племени,
В свободном квесте,
Смещен во времени
И даже в месте

Я словно мебель 
в связи с переездом,
Диваны, стулья и кресла,
Нелепы 
перед подъездом
Нагие фанерные чресла

Тремя этажами выше
Наполнена эхом квартира
Фортепиано там дышит
Последней нотой клавира
В открытую форточку мира

Будущее неизвестно,
Прошлое позабыто,
Лишь настоящее честно
Пока фортепьяно раскрыто”

Он наконец отогрелся в своём купе. Пустой стакан позвякивал в подстаканнике, за окном мелькало что-то мимолетное… или просто устали за день глаза. Было время, у него неплохо получалось придумывать на ходу, под стук, под вечный русский ритм.
Чужие люди улыбались ему золотыми зубами или храпели, ворочались на полках.
И звякали стаканы. И еще эти шаркающие сдвижные двери… нет, тогда он ездил в плацкартных, двери начались потом. Чаковцев прилег и закрыл глаза.
Иван Георгиевич немедленно наклонился над ним, шумно задышал, защекотал шарфом, зашептал на ухо.

Чаковцев вскинулся, сел. Рот сух, сердце топочет в груди быстро-быстро, еще немного, оттолкнется сердце и взлетит. Что же сказал ему Иван Георгиевич, что нашептал?
Но лишь дрянная улыбка осталась Чаковцеву от короткого вагонного сна. Он с тоской посмотрел на дребезжащий на столике стакан — остатки чая плескались на донышке.
“Боже, как же хочется выпить”, — признался себе Чаковцев. Уже год прошел, целая вечность, он думал, всё позади. Поезд виноват, в этом всё дело. Другая жидкость цвета чая плескалась тогда в их стаканах; только память на запахи живучее старых рефлексов.
Он наскоро привел себя в порядок и вышел в коридор, постоял держась за поручень, упираясь лбом в холодное стекло, — огромная страна расстилалась там, похожая в темноте на море, не подсвеченная ничем, даже звездами.
В вагоне-ресторане было пусто и тихо, человек в белой куртке дремал за столиком.
Чаковцев деликатно кашлянул.
— Чего вам? — спросил человек.
— Тархун есть?
— Только кола.
— Давайте.
Он сел в дальнем конце, почти невидимый, отхлебнул сладкой шипучки; его обманутый желудок обиженно сжался. Глоток, еще. Чаковцева понемногу отпускало.
Вошли двое, спросили пива. Сели поодаль, спиной к нему, и тихо заговорили. Чаковцев не прислушивался, но что-то в интонации собеседников заставило его напрячься, настроиться.
— А что же власти? — осторожно спросил один.
— А что власти? Будто ты на Луне живешь. Куплено всё, — ответил другой, хриплый.
— Но сейчас не девяностые, слава богу.
— У нас, значит, девяностые. Или хуже. Было бы куда, давно бы свалил из Энска.
— И что, он сам… своими руками?
Хриплый еще понизил голос, до Чаковцева долетело лишь:
— … зверь он, садист. И еще кореш его, правая рука, жидок этот.
— Прямо в городе?
— Разное говорят, говорят, заимка у него имеется, секретная, там и лютует…
Чаковцев пошевелился, разминая затекшую руку. Двое впереди разом смолкли, оглянулись и, подобрав своё пиво, удалились.
Он посидел еще немного — не хотел встретиться с теми двумя в коридоре. Допил колу.
На пути к выходу приметил позабытую кем-то книжку на диванчике, дешевку в мятом переплете, подхватил её на ходу. “Вот так номер”, — тихо проговорил он, с удивлением узнавая аляповатую обложку.

“Успеть, только бы успеть. Там, за крепкой дверью бабушкиной спальни, пропахшей лекарствами, они с Томом будут в безопасности. Теория Джейн насчет бабушки была хрупка, но правда заключалась в том, что другого плана у них просто не было. Много месяцев их бабушка не вставала с постели, не разговаривала, не смеялась, она будто спала, но это был не сон. Дядюшка Элвис говорил, что бабушка в коме после удара, и один лишь бог знает, когда она очнется, если очнется вообще. Кома — это почти как смерть, рассудила Джейн, а значит, мертвецы свою не тронут. Так или иначе, решение было принято, и лишь этот зловещий темный коридор верхнего этажа отделял их сейчас от спасительной цели.
— Ах, — только и сказала Джейн, когда бледная высокая тень отделилась от стены коридора и преградила им путь. Похоже, всё пропало.
— Мама? — вдруг спросил Том, недоверчиво вглядываясь во мрак.
— Что ты несешь, Том? — воскликнула Джейн. — Разве ты забыл…
Она запнулась на полуслове, потому что тоже узнала мертвую женщину, преградившую им дорогу к спасению.
— Ах, милый Том, — сказала покойная госпожа Кингсли своему сыну, — ты узнал меня.
— Иди же скорее ко мне!
Джейн крепко ухватила брата за руку:
— Стой. Ты ведь понимаешь, что это не она, не мама? Наша мама умерла, умерла, и никто в целом мире не может этого изменить!
— Но, Джейн… — пролепетал бедный Том.
— Не слушай её, дурашка, — вкрадчиво сказал мертвец, так похожий на их усопшую мать, — она никогда не любила меня так, как ты любил, мой сладкий. Она просто ревнует.
— Но ведь ты и вправду умерла, мама. Я был на твоих похоронах прошлым летом.
— Ах, Том, чего не сделает любящая мать ради своего сыночка. Я вернулась к тебе, разве ты не видишь?
— Мамочка, — воскликнул Том и рванулся вперед.
— Стой! — заорала Джейн. Она изо всех сил удерживала брата, но в того словно бес вселился.
— А ну, пусти его, маленькая дрянь! — завопила мертвая госпожа Кингсли. — Он мой!
С этими словами она прыгнула на Тома. От неожиданности Джейн отпустила руку, и Том оказался в объятиях той, что когда-то была его матерью. С ужасом увидела Джейн как коварный мертвец впивает свои желтые зубы в руку Тома чуть повыше локтя.
Ярость вернула ей самообладание и придала силу. Джейн размахнулась и опустила тяжеленный том Британники на ненавистную мертвую голову. 
— Получи, ведьма! — закричала Джейн.
От удара умной книги что-то хрустнуло в костяке и голова миссис Кингсли с выпученными от изумления глазами соскочила на пол и запрыгала вниз по ступенькам словно футбольный мяч. Безголовый мертвец растерянно зашарил в воздухе бесполезными руками. Том рухнул на руки Джейн, глаза его были закрыты, он тихонько стонал.
— Сейчас, Том, потерпи, — причитала Джейн всю дорогу до заветной спальни, волоча на себе брата. Силы Тома на глазах убывали. Но вот, наконец, и комната бабушки Рут. 
Джейн втолкнула брата внутрь и с облегчением захлопнула за собой тяжелую резную дверь, щелкнула замком. Они добрались — но какой ценой! Больше всего ей хотелось сейчас расплакаться и нареветься вдоволь, и чтобы кто-нибудь умный и сильный пришел, пожалел её и всё исправил. Как бы она этого хотела! Вот только умнее и сильней её во всей округе никого не осталось. “Придумай же что-нибудь, Джейн!” — сказала она себе.
И в этот самый момент слабый, но такой родной голос окликнул её из глубины комнаты:
— Джейн, внучка!
— Бабушка Рут?
Это была она. Старушка стояла у окна, она перевела свой тревожный взгляд от огромной луны, что по-прежнему висела над садом, к внукам.
— Ты проснулась, какое счастье! — воскликнула Джейн. Подозревать бабушку в коварстве у неё просто не было сил.
— Сейчас не время, Джейн, — остановила Рут Кингсли свою внучку. Положение Тома было ужасным — бабушка поняла это с первого взгляда.
— Расскажи мне всё, только быстро.
Джейн кивнула и описала в кратком пересказе все события этой ночи, вплоть до последних.
Рут Кингсли поджала губы и сказала холодно:
— Видит бог, я никогда не понимала, что нашёл ваш отец в этой женщине!”

Проводник просунул голову в приоткрытую дверь купе:
— Энск через час, вы просили предупредить.
Чаковцев с облегчением вынырнул из дрёмы (обе его жены, странным образом вместе, были там) и поднял воспаленные глаза; проводник, пожилой дядька, медлил у двери.
— Спасибо, — сказал Чаковцев.
— Я извиняюсь, лицо ваше уж очень мне знакомо, никак не припомню откуда.
Не подскажете?
— Понятия не имею, — буркнул Чаковцев, отворачиваясь.
Проводник не только не ушел, но ввалился в купе и без церемоний уселся напротив.
— Я вспомнил, — радостно сказал он, — в прошлом году вы со мной из Энска ехали.
У меня глаз — алмаз.
— Исключено, — вздохнул Чаковцев. — Никогда там не бывал, ни разу.
— Да ну… — огорчился проводник.
— А что, интересный город?
— Честно? Дыра дырой. При Союзе ящик там был…
— Ящик? — не понял Чаковцев.
— Ну да, почтовый, — пояснил проводник, — закрытый объект, все дела. Мы и не останавливались никогда, проезжали мимо.
— А теперь?
Проводник махнул рукой:
— А что теперь? Известное дело — разруха. Но станцию открыли, это да. Вы, извиняюсь, по каким делам в Энск — бизнес?
“Наконец кто-то принял меня за делового”, — подумал Чаковцев.
— Вроде того, — ответил он уклончиво, пытаясь уловить связь между “разрухой” и “бизнесом”.
— Как же, понимаю, коммерческая тайна, — ухмыльнулся проводник. — Ну, удачи вам.
Может, и обратно со мной поедете, если повезет. — С этими словами он удалился, зашумел в коридоре: — Энск, Энск, подъезжаем!
Чаковцев повертел на языке это самое “если повезет”, усмехнулся и принялся собираться.
Строго говоря, собирать было нечего — всё уже уместилось в средних размеров чемодане; прежние гастрольные времена воспитали в нём здоровую походную неприхотливость, жаль лишь, концертный костюм занимал половину полезного объема.
Тут он посмотрел с сомнением на недочитанную книжку — чужая ведь — и быстро сунул в чемодан: “Эта смешная вещица напомнит ему в странствиях о доме”. Гы-гы.
Между тем поезд замедлил темп, плавно съезжая с вечного русского на какой-то безродный, просто вечный. Слегка покачиваясь в такт, Чаковцев вышел к окну в коридоре. “Раллентандо”, — не без гордости вспомнил он красивое чужое слово для такого случая.
Страна, казавшаяся ему ночью морем, смотрелась теперь морским дном:
бурые бревенчатые постройки с пустыми окнами разбитых галеонов,
мачты-столбы с провисшей оснасткой проводов, ржавые якоря, оборванные цепи.
Где-то на поверхности суета и бурление, но не здесь; здесь покой — под толстым слоем придонного снега…
ЧАКИ УБИЙЦА

“Что за…” Он свернул набок шею, догоняя глазами отъехавшую надпись.
Нет, не показалось. Ярко-красная краска на облезлой стене вдоль путей, неровные буквы, последняя А плохо прорисована — ЧАКИ УБИЙЦА.
“Ну что ж, добро пожаловать в Энск, Геннадий Сергеевич”, — сказал Чаковцев вслух, когда сердце притормозило, а поезд и вовсе остановился, громко всхлипнув напоследок.

“В миру меня вы не ищите,
Теперь я человек-граффити

Размазало меня по стенам,
Увы, я сделался рефреном

И как-нибудь проездом в Энске
С восторгом скажете вы: “Бэнски!”

Город встретил его морозцем, запахом шашлыка и голосом Боба; звук шел от дальних лотков, зависал то и дело, спотыкался, будто подмерз на станционном сквозняке.
Чаковцев замедлил шаг, оглядываясь. Кто-то больно ткнулся в его спину и тут же выругался хрипло:
— Бля, раззява, да не стой ж ты на дороге!
Чаковцев обернулся и встретился взглядом с давешним мужиком из ресторана. Злое лицо того в секунду переменилось; бормоча “извините”, мужик разом ссутулился и быстро зашагал прочь, волоча пару тяжелых сумок. Чаковцев открыл от изумления рот: очевидно же, что хриплый испугался. Он не успел обдумать эту странность.
— Гена, брат!
Большой, розовощекий, сияющий, в распахнутой шубе до пят, — ни дать ни взять кустодиевский Шаляпин, — раскинув руки для обьятий, Боб Сташенко собственной значительной персоной надвигался на него.
— Здорово, брат.
— Здорово.
Они обнялись. Чаковцев втянул ноздрями воздух — вокруг Боба, как обычно, вилось плотное облако парфюма.
— Дай погляжу на тебя, бродяга, — громко сказал Сташенко. Говорить тихо он и не умел никогда. — Это ж сколько лет мы не виделись, а?
— Со счета сбился…
— Ну да, ну да. Как там у тебя… “нам бы время заморозить, распилить на кирпичи…”
— Это не у меня, Боб.
— А, неважно.
Чаковцев, посмеиваясь, разглядывал старого дружка:
— Ты чего с фейсом-то делаешь, юноша?
— А в спирте замачиваю, — заржал Сташенко, — и, по секрету, не только фейс. Щас познакомлю тебя кое с кем…
— Нравится тебе здесь? — Чаковцев кивнул в сторону лотков. — Вон как встречают.
— Да-а, помнят ещё, приятно, черт. Всегда любил провинцию. Ну, пойдем, что ли, а то синий ты какой-то, Гена, — замерз или с бодуна?
— Сам ты с бодуна, — огрызнулся Чаковцев, — год уже как сухой.
— Да ну? Круто. Ты извини, Гена, слыхал я о твоих печалях…
— Потом перетрём, Боб, после.
Они вошли в здание станции.
— Куда теперь? — спросил Чаковцев.
— Всё на мази, — Боб помахал кому-то рукой. — Пожрать и в гостиницу.
— Группа там?
— Ага, вчера подтянулись. Молодняк, ты их не знаешь. А вот…
Из глубины зала ожидания к ним подошли двое. Сташенко сказал:
— Знакомьтесь.
Чаковцев замер. Мужчина — крепыш в кожаной куртке, курчавые волосы, боксерский нос — производил моментальное и безошибочное впечатление бойцовой собаки, опасной и умной.
— Лев, — сказал он коротко, пожимая руку Чаковцева.
— Геннадий Сергеевич, — неожиданно для себя официально представился тот, — очень приятно.
Он заметил как Лев тут же отступил на шаг, всем видом показывая: я привык быть в тени.
Оттуда, из тени, он без спешки изучал Чаковцева — в этом не было сомнения.
— Лёва — наш местный ангел-хранитель, — пояснил Сташенко. — А это Блоха, моя бэк-вокалистка.
— Ты чурбан, — сказал Чаковцев Бобу, — даме представляют первой.
Очевидно юная, несмотря на вызывающий мэйкап, девушка была одета броско, но с несомненным, на любителя, вкусом. Она едва взглянула на него и тут же отвернулась, захлопнула длиннющие ресницы.
— Геннадий Сергеевич, — представился Чаковцев.
Боб захохотал:
— А ты и впрямь изменился, брат. Надо же, “Геннадий Сергеевич”…
— Блоха, — небрежно сказала девушка, едва раздвинув губы, протянула бледную руку. Чаковцев заметил тонкую вязь татуировки, теряющуюся под рукавом.
— Это сам великий Чаковцев, Блоха, — не унимался Боб, — по факту живой классик.
— Я знаю, кто он, — сказала Блоха и одарила Чаковцева улыбкой, такой же тонкой и ускользающей, как и тату.
О, эта последняя поросль лолит, они ранили его воображение особенно больно.
Чаковцев представил себе как и куда именно ведёт орнамент по руке — для первого знакомства, пожалуй, слишком отчетливо. Он кивнул Льву и тот моментально подхватил его чемодан — движением быстрым, но не услужливым, и зашагал к выходу.
Блоха протанцевала вслед на опасно свингующих каблуках. Боб придержал приятеля, выждал немного и спросил шепотом:
— Ну как?
Чаковцев ехидно посмотрел на его довольную рожу:
— Привлекут тебя, вот что, за совращение малолетних.
Сташенко расплылся:
— Я, Гена, паспорт посмотрел, я ж вроде как работодатель. И да, зависть — плохое чувство.
— Иди к черту, Боб. И почему Блоха? Прыгучая?
— Не-а.
Сташенко посмотрел по сторонам — не видит ли кто? — и отвернул ворот белоснежной сорочки.
— Еще вопросы есть?
— Нету, — вздохнул Чаковцев, разглядывая синяк на шее.
— А какой у неё голос, — закатил глаза Боб, — какой голос…

Чаковцев пытался уснуть. Он долго ворочался на тонком гостиничном матраце, и кровать под ним отзывалась протяжным скрипом на каждое телодвижение. Единственная гостиница Энска, безусловно, не слишком изменилась с советских времен, но беспокоило Чаковцева и не давало уснуть иное: за тонкой стенкой был номер Сташенко, и оттуда тоже доносился скрип. Ритмичный. Громкий. Давно.

Он накрыл голову подушкой.

“Не спит и уснуть не даёт
Засосной любовью пылкой
Соседка моя, что живёт
Между Бобиком и подстилкой”

К завтраку Чаковцев спустился рано, с ожидаемо больной головой. К его удивлению, Блоха уже сидела за столом — с видом на подмёрзшее узорчатое окошко — и тихонько помешивала чай. Проскользнуть мимо не вышло — девушка заметила его и поманила приглашающим жестом. Чаковцев, с тостами на подносе и газетой под мышкой, уселся напротив.
— Привет, — сказал он, чувствуя с досадой смущение в голосе.
— Привет.
Она подняла на него невинные утренние глаза и Чаковцев окончательно стушевался: без косметики Блоха смотрелась обычной милой девчонкой. Они вежливо обсудили погоду за окном и качество гостиницы, потом у Чаковцева иссякли темы для светской беседы и он забеспокоился о деле:
— Зал уже видели?
— Вчера вечером. Мельком.
— И как?
— Зал как зал, — равнодушно ответила Блоха, — видали и похуже. Бобу даже понравился.
— А тебе?
— Звук там вроде неплохой…
Он сходил за кофе, сделал несколько горьких глотков, с облегчением ощущая, как боль в голове тает и испаряется, посмотрел на девушку подобревшими глазами.
— Кстати, о звуке. Боб тебя хвалит, голос… и вообще…
Блоха засмеялась:
— Ну, он пристрастен.
— Это Боб, — улыбнулся Чаковцев, — он такой. И давно ты с ним? Хотя, о, молодость, у тебя ведь всё — недавно.
Блоха хихикнула:
— В группе — год… Или ты про другое?
“Покраснела или показалось?”
— Про другое, — сказал он, пряча глаза.
— Около месяца.
“Медовый месяц, значит. Это объясняет…”
— Извини, это, конечно, не моё дело, — промямлил Чаковцев.
Блоха отодвинула свой чай и по-детски, в упор, уставилась на него — подобный взгляд у взрослых Чаковцев замечал раньше лишь у людей очень простодушных, а также у конченых прохвостов. “Сразу два джинна в одном изящном кувшине — вот ты кто”, — подумал он с беспокойством; часть его мозга уже подхватила и завертела этот образ, жаркий и соблазнительный: джинн и кувшин, ифрит и гуль, и ещё это чёртово тату — вязь, связь… тьфу.
— Честно говоря, — между тем сказала Блоха с прежним невинным видом, — я представляла себе Чаковцева совсем другим.
— Да? И с чего бы это? — очнулся он.
— Боб. Трещит без умолку про ваши с ним прежние подвиги.
— Бойцы вспоминают минувшие дни? И каким же именно вообразила ты старину Чаковцева?
— Э, даже не знаю, как это необидно определить…
— Смелее, — рассмеялся Чаковцев, — хладнокровнее.
— Ну, я думала, он обычный такой попсовый чел.
— Крашеные волосы, ботокс и кожаные штаны в обтяжку?
— Вроде того. Продукт выгорания звезды, — она усмехнулась. — Белый карлик.
— Ого, — восхитился Чаковцев, — ты точно певица?
— А вы, дяденька, точно автор “Кактусов”?
— Знаешь, Блошка, мы сработаемся, — с облегчением сказал Чаковцев, когда они вдоволь насмеялись.
— Кстати, о работе, — она взглянула на часы и нахмурилась, — пора будить Боба и мальчишек, будем репетировать. Ты присоединишься к нам?
— Обязательно, но позже.
— Да, тут еще один тонкий момент, — она повернулась к нему с ехидным видом, — как именно прикажете официально к вам обращаться, мэтр, — “Геннадий Сергеевич”
по-прежнему в силе?
Чаковцев задумался, но не надолго:
— Зови меня Чаки, Бло, — ухмыльнулся он своим невидимым мыслям, — играть так играть.
Она тоже улыбнулась ему напоследок — вчерашней улыбкой начинающей дивы, и ушла, чуть покачивая бедрами, — в точности как делала это на сцене.
Чаковцев проводил её грустным мужским взглядом, потом развернул газету и откусил треть от остывшего тоста. “Ничего себе”, — была следующая его мысль. Принесенная им местная газета называлась “Энский городовой”, и сразу под шапкой Чаковцев прочёл примечательный заголовок:

К двадцатилетию Энского феномена

С неясным пока волнением он отбросил огрызок тоста и принялся читать, прыгая глазами по тексту:
“Жители нашего города, конечно, не раз слышали об этом таинственном событии, а многие из старожилов и сами стали свидетелями тому, что сегодня принято называть “Энский феномен”. Даже теперь, по прошествии двух десятилетий, нет полной ясности в понимании того, что именно нарушило покой жителей Энска и его окрестностей в тот зимний вечер, когда ярчайшая вспышка озарила небо над лесом и могучая взрывная волна прокатилась через город, причинив множество разрушений, по счастью, поправимых. Большинство ученых склоняются к метеоритной версии взрыва, несмотря на тот факт, что так и не были найдены обломки предполагаемого небесного тела. Рассматривалась также альтернативная версия о мощном выбросе природного газа с последующим возгоранием, впрочем, ради справедливости заметим, что сторонники данного объяснения находятся в меньшинстве. Как и в случае со знаменитым Тунгусским метеоритом, в нашей истории не обошлось без теорий экзотических и даже фантастических. Особую пикантность в обсуждение темы привносит тот факт, что практически в месте взрыва на тот момент располагался режимный объект, находившийся в предположительном ведении Министерства обороны СССР и почти полностью взрывом разрушенный. И хотя причастность военных к данному событию многократно и категорически отрицалась должностными лицами Советского Союза и позже Российской Федерации, разнообразные слухи и спекуляции продолжают циркулировать до сих пор, порожденные столь объяснимой человеческой тягой к таинственным историям. Редакция “Городового” далека от мысли, что именно ей удастся внести полную ясность в понимание “Энского феномена”, мы лишь хотели напомнить нашим читателям о тех волнующих событиях двадцатилетней давности и с этой целью повстречались с некоторыми из горожан — очевидцами взрыва. 
Без сомнения, читателям будет интересно вновь окунуться в атмосферу тайны и, быть может, узнать некоторые прежде неизвестные подробности тех событий…”

Чаковцев почувствовал затылком чужой взгляд и обернулся — Боб, заспанный и помятый, нависал над ним, вглядывался, щурясь, в газету.
— Здорово, брат, — сказал Сташенко, шумно опускаясь на свободный стул, — что за хрень ты тут читаешь?
— Да вот, полюбуйся, — протянул ему газету Чаковцев. — Ничего не напоминает?
Боб зашуршал бумагой, повертел так и сяк, повернулся к свету.
— Э, брат, да тебе пора очки завести, — протянул Чаковцев насмешливо.
— Цыц, — огрызнулся Сташенко.
Читая, Боб шевелил губами. Он всегда так делал, — вспомнил Чаковцев; только раньше это раздражало его, а теперь вот — нет.
— Что скажешь, брат?
Сташенко пожал плечами:
— А что тут скажешь? Дело давнее… струхнули мы тогда, это да. Ты, Гена, неправильно прессу читаешь, вот что я скажу, — с этими словами Боб перевернул газету и ткнул пальцем в картинку.
— Вот же оно, главное!
“Боб Сташенко и группа Орлы, — прочитал Чаковцев. — Старые и новые хиты от любимого артиста. Всего один концерт”. Его имя не упоминалось вовсе. “Орлы и Блохи”, — съязвил про себя Чаковцев, а вслух сказал:
— Не заметил при входе название отеля — часом не “Калифорния”?
Сташенко завис на пару секунд, потом заржал в голос:
— Гы, Калифорния. Люблю тебя, брат!
Он отхлебнул холодного чаю из оставленной Блохой чашки и вскочил навстречу ввалившимся в холл парням — таким же, как Боб, большим и громким, только худым, длинноволосым и голодным с виду.
— Поверь, Гена, мои орлы не хуже!
В прежде тихом холле начался кавардак, какой лучше всех умеет устроить гастролирующая в провинции группа: столы в секунду сдвинули, расшвыряв стулья и вдребезги разбив вазу; примчавшуюся на гвалт официантку обняли, одарили цветами из разбитой вазы, закружили в танце и отправили бегом за добавкой ветчины — “и сырку прихвати, сладкая”. Чаковцев, забыв о газете, о призраке из прошлого, во все глаза глядел на этих — горластых, беззаботных, необремененных. Собственно, они тоже были призраки из их с Бобом прошлого…
— Как и не было всех этих лет, да? — тихо спросил Сташенко, перехватив его взгляд.
Чаковцев не ответил.
— Гена, а ты не передумал? Может, просто постоишь, подержишь инструмент, пошкафуешь чуток, а там, глядишь, аппетит и проснется, а?
Чаковцев отрицательно покачал головой:
— Не искушай, Боб, моё время вышло. Когда Страт свой продавал, зарок дал — больше ни-ни.
— Славная была гитара, — сказал Боб. — Зачем отдал? Оставил бы внукам, ну, или мне, любимому.
— Я, Бобик, на мели был, и расклад стоял простой: хата или Страт. Хорошо еще, покупатель денежный подвернулся.
— И кто такой?
Чаковцев усмехнулся:
— Броник. Слыхал про такого?
— Кто ж не слыхал про Броника, Ген. Вот уж не знал, что он играет.
— А он и не играет. Он коллекционирует.
— Вона как, — вздохнул Боб, — ясно.
— Но деньги дал хорошие… — Чаковцев поколебался, говорить ли: — И я еще неделю столовался в его харчевне — пока плов из ушей не показался. Не ем с тех пор, в глотку не лезет.
— Это потому что глотка сухая, не промоченная…
— Иди ты к черту.
— Ладно, — сказал Боб с энтузиазмом, — тогда раздача такая: после “Кактусов” выходишь к влюбленной в тебя публике и травишь пару авторских анекдотов. Обаяй их, короче, — ты умеешь.
— Умею, — скромно согласился Чаковцев.
— Расскажешь, как сочинил бессмертный народный хит, новую версию, естественно…
— Да, кстати, — встрял в их разговор клавишник, — лично я слышал про это две разных истории, а как оно было на самом деле?
— Юноша, — сказал Сташенко поучительно, — во-первых, не перебивай взрослых, а, во-вторых, про то, как было на самом деле, знают лишь трое: Гена, я и ещё одна, тогда весьма юная, особа. Причём дама, скорее всего, ни фига не помнит, ибо была в тот вечер в драбадан. Правильно я говорю, Гена?
Чаковцев беззвучно смеялся, закрыв лицо ладонью.
— Ты, брат, когда напишешь свой собственный бессмертный народный хит, тоже никому не рассказывай, как именно ты это сделал, — Сташенко обнял клавишника и потрепал его по щеке. — А почему? — спросишь ты. — А вот почему, — отвечу я, — потому что хит сам по себе принесет тебе лишь море народной любви, но срубить бабла ты сможешь только с легенды…
— …о том, как был создан бессмертный народный хит, — сказал клавишник, — я понял.
— Примерно так, — подтвердил Боб, — умница, далеко пойдешь.

Чаковцев вернулся в номер. До репетиции оставался целый час, да и необходимости в его присутствии там, строго говоря, не было. Он не решил пока, каково ему в новом статусе свадебного генерала. Вечер покажет — решил Чаковцев для себя. Он не торопясь принял душ и тщательно побрился, потом раскрыл чемодан, достал костюм и туфли. Книжка.
Он и забыл.

“Рут Кингсли поджала губы и сказала холодно:
— Видит бог, я никогда не понимала, что нашёл ваш отец в этой женщине!
Том тихонько застонал на полу. Жизнь покидала его — это было очевидно. 
Джейн всплеснула руками от горя.
— Неужели мы ничегошеньки не можем сделать?
Бабушка подошла к Джейн и внимательно посмотрела в её испуганные любящие глаза.
— Есть один способ, Джейн…
— О да, любой!
— Не торопись, девочка. Это очень необычный способ, очень опасный. Я достаточно времени провела на границе между двумя мирами, я многое узнала о жизни 
и еще больше — о смерти. Сегодня особая ночь, ночь, которая случается лишь раз в тысячу лет, ночь, когда открываются врата, когда мёртвое оживает, когда души освобождаются от обязательств и могут отправиться в странствие или выбрать для себя новое тело.
— Что ты хочешь этим сказать, бабушка? — с тревогой в голосе спросила Джейн.
— Тело Тома умирает, моя дорогая, и душа его вот-вот освободится.
— И что же будет потом?
Рут Кингсли помедлила, прежде чем ответить, — слишком необычно было то, что она собиралась сказать:
— Если мы хотим, чтобы Том остался с нами, мы должны найти ему новое тело. Прямо сейчас.
— Пусть возьмет моё! — воскликнула Джейн.
— Ах, Джейн, — покачала головой бабушка, — не всё так просто. Твоё тело занято, как и моё, а две души не могут жить в одном теле — это никогда не кончается добром.
— Так что же делать? — зарыдала Джейн.
— Помнишь ли ты мой чулан? — спросила бабушка Рут.
Джейн в недоумении уставилась на неё сквозь обильные слезы.
— Нет, он всегда заперт.
— Верно, милая. 
Рут Кингсли сняла с шеи цепочку, на которой висел маленький ключ, — сколько помнила Джейн, этот ключ всегда был при бабушке.
— Пришло время его отпереть.
Дверь, ведущая в чулан, находилась здесь же, в дальнем конце комнаты.
Крик-крак. Маленький ключ провернулся два раза, дверь скрипнула и отворилась. 
В чулане было темным-темно. Бабушка чиркнула спичкой и зажгла свечу в канделябре.
— Помоги мне, Джейн.
Вместе они вытащили из чулана большой деревянный ящик, испещренный странными надписями на непонятном Джейн языке и оклеенный тут и там пёстрыми картинками.
— Что это за язык? — спросила Джейн, пытаясь разобрать причудливые буквы, словно взятые из древней книги про колдунов и ведьм.
— Иврит, — ответила бабушка.
— И что там внутри?
— Минута терпения, Джейн, и ты всё узнаешь. Давай подтащим его к Тому.
Они снова ухватились за железные скобы, приделанные к стенкам, и вот дело сделано: ящик стоит вплотную к бедняге Тому, почти бездыханному.
— Нам следует поторопиться, — с тревогой сказала бабушка, — можем не успеть.
— Но что там внутри? — снова спросила Джейн, умирающая от страха и любопытства.
— После, моя девочка, после, все вопросы потом… 
Джейн не оставалось ничего другого, кроме ожидания.
Рут Кингсли настежь распахнула окно, впуская в комнату серебристый свет огромной луны. В лунном свете Том выглядел бледным и очень спокойным — похоже, он больше не страдал. Его дыхание становилось всё реже и всё тише.
Бабушка протянула Джейн канделябр:
— Держи его, с последним выдохом Тома эта свеча погаснет и таинство свершится.
Джейн стиснула подсвечник, чувствуя как дрожат её руки.
Рут Кингсли надела очки и раскрыла маленькую книжку в истрепанном переплете, она посмотрела на Джейн строго и даже торжественно, а потом стала читать из книжки — сначала тихо, еле слышно, а потом всё громче и громче. Слова, исходящие изо рта бабушки, резали Джейн уши — это была чужая, недоступная ей речь. Страсть и тайная сила слышались ей в тех грозных звуках. Свеча в руке Джейн заходила ходуном и огромные косматые тени заплясали на стенах комнаты. За ними, там, где прежде был их с Томом надежный, понятный и любимый дом, сгустился мрак и невидимая нечисть теперь толкалась и билась в дверь бабушкиной спальни с утроенной силой.
И вот, в миг, когда Джейн почувствовала как сознание покидает её от ужасного напряжения, пламя свечи в её руках метнулось и погасло. Она крепко сжала зубы чтобы не вскрикнуть.
— Пора! — выдохнула Рут Кингсли и зашептала быстро-быстро:

Кукла кукла дурачок
Целлулоидный бочок

Просыпайся и вставай
Крышку гроба открывай

За стеною воет зверь
Он скребется в нашу дверь

Мы трусливы и слабы
Не хозяева рабы

Выйди кукла за порог
Не жалей ни рук ни ног

Выйди кукла вместо нас
Подмени в жестокий час

В схватке зверя одолей
Кровь горячую пролей

Притащи к порогу тушу
А взамен получишь душу

Последнее слово она почти выкрикнула. Легчайшее сияние поднялось над мертвой головой Тома и, словно влекомое сквозняком, проплыло в воздухе малый путь и исчезло в щели между досками ящика. Джейн всхлипнула и протерла глаза кулаками — поручиться, что не спит, она, конечно, не смогла бы.
В тишине, нарушаемой лишь биением двух сердец, раздался громкий протяжный скрип”.

“Мы вас любим!” — прокричал Боб Сташенко в микрофон, и зал ответил ему шумным выдохом, полным ответной любви. За те годы, что он не видел его, Боб превратился в классного шоумена — Чаковцев не мог не признать этого — не Элвис, конечно, но даже Элвис отдал бы должное Бобу в тот вечер, подвернись Королю возможность спуститься с небес на два часа, включая антракт, в зал бывшего Дома офицеров, а ныне просто ДК заштатного города Энск. В своём белоснежном костюме, в кроваво-красной рубашке с вышитыми на груди черными цветами, лоснящийся от жаркого артистического пота, Боб был хорош. “Мы вас любим, Энск!” — снова прокричал он и раскинул руки, обнимая зал, город за стенами зала, темный лес за городом, а также реку, дальнее озеро и что-то там ещё, невидимое за горизонтом. Попсового артиста принято считать циничным существом, разновидностью передвижного музыкального автомата с ярко подсвеченной прорезью для монет, — точка зрения, придуманная и разделяемая большинством из поющих, играющих и танцующих за деньги; но удивительная правда заключается в том, — подумал Чаковцев — и он знал это наверняка, — что каждый из нас делает это ради любви. Боб Сташенко, старый потасканный бродяга Боб, безнадежно зависим от любви и признания вон тех чужих ему людей в зале — гораздо больше, чем от их денег — и в этом смысле он, конечно, вечный ребенок или (Чаковцев усмехнулся) одинокая женщина. “А я? — спросил себя Чаковцев. — Как насчет меня?” Несколько последних лет он был занят по большей части одним и тем же — быстро опьянялся и медленно трезвел; цену зависимости и цену свободы он должен был знать лучше многих.
“Ну да, мудрость. Естественное состояние побитых жизнью, только и всего.
Мы неторопливы, потому что быстрее у нас просто не выходит. Печаль в глазах?
Видите ли, юноша, суставы по вечерам особенно невыносимы”.
Он осторожно посмотрел на Блоху, словно она могла заметить его, сидящего в глубокой тени, из своего яркого софитного пятна. Этим вечером Блоха состояла из трёх равно соблазнительных сутей: текучего платья, дымчатой улыбки и голоса, оказавшегося неожиданно низким и сильным. Источник голоса колебался в такт музыке вокруг микрофонной стойки, описывая в воображении Чаковцева бесконечную, уплывающую в космос синусоиду:
“О, мы расцветаем,
Мы расцветаем живым огнём,
Мы — словно кактусы,
Мы словно кактусы
Под дождём”,
— выводила Блоха вслед за Бобом, и, кажется, впервые Чаковцеву не показались чудовищно бессмысленными эти его давние пьяные слова. Он даже зажмурился — последние такты песни упали на него осязаемо тяжелыми, горячими каплями.
“С такими данными она идеально подходит для блюза, вот что”, — понял Чаковцев разом простую вещь. В густой тени в дальнем углу сцены, наискосок от грохочущего и звенящего ударника, он улыбнулся почти счастливой улыбкой, разглядев и расслышав невозможный кусочек их будущего.

“Когда прорвёт 
Последний шлюз,
Досадную заслонку,
Он потечёт,
Мой вязкий блюз,
Тебе вдогонку”.

Музыка стихла, оставив звон в ушах. Боб Сташенко, запыхавшийся от беготни и крика, пробормотал в микрофон вкрадчивым прерывистым шепотом:
— Спасибо, Энск… Дорогие друзья, а теперь позвольте с огромным удовольствием представить вам особого гостя нашего вечера… наш большой сегодняшний сюрприз… прошу вас, встречайте аплодисментами этого замечательного человека, моего друга…

Чаковцев поднялся на ноги в своём закутке, оправил костюм, потом подмигнул барабанщику и шагнул в слепящий луч прожектора.
— Дамы и господа, встречайте! Геннадий Чаковцев!
Он широко улыбнулся и помахал залу рукой:
— Спасибо, Боб. Добрый вечер, друзья…
Что-то пошло не так — Чаковцев понял это в первую же секунду — тишина, вот что.
Случилось быстрое движение в зале, потом какой-то всхлип и тишина. Абсолютная.
Он замер, оглянулся на Боба — тот в изумлении таращился в зал, всего мгновение назад свистящий и хлопающий, живой концертный зал.
— Кхм, — кашлянул в микрофон Чаковцев, усмиряя внезапную хрипотцу. — Добрый вечер.
Должен признаться, для меня особое удовольствие и особая честь быть сегодня вашим гостем, в этом уютном зале, в вашем прекрасном городе…
Он сделал паузу — никакого отклика, безмолвие. В задних рядах заплакал ребенок. Чаковцеву сделалось не по себе. Он собрался с духом и продолжил шутливо:
— Так уж получилось, что мой первый визит сюда много лет назад сопровождался неслабым взрывом. Помните? Обещаю, честное слово, сегодня я не буду…
За его спиной раздался одинокий нервный смешок, Чаковцев оглянулся — Боб.
“Без паники, отступаем”.
— Как автор нескольких из прозвучавших сегодня песен, в замечательном исполнении моего талантливого друга и его прекрасной группы, я надеюсь, что шоу доставило вам удовольствие. Поверьте, ребята очень старались. Спасибо вам за внимание и гостеприимство, вы чудесная публика.
Он кивнул Бобу — “давай, брат, жги, спасай ситуацию” — и, ссутулившись, попятился обратно в спасительную тень. “Минуточку”, — тяжелая рука легла Чаковцеву на плечо. Это еще кто?
Лев — в своей давешней кожанке — отобрал у Чаковцева микрофон и шагнул к рампе.
— Земляки, — сказал он с придыханием, так, что в динамиках загудело, — давайте поаплодируем Геннадию Сергеевичу. Вот так.
Чаковцев стоял — столб столбом — и ошалело выслушивал самые странные в жизни аплодисменты, потом задвигался, отвесил залу неловкий поклон.
— Раз, два, три, — заорал Боб, — поехали!
Барабанщик выстрелил длинную дробную очередь, завыли гитары, Блоха заскользила по стойке, как по шесту.
— Геннадий Сергеевич, — сказал Лев Чаковцеву на ухо, — вас очень хочет видеть один человек. Не откажите.
— Кто? — спросил Чаковцев, морщась от шума.
— Хозяин, — усмехнулся Лев и прошел за кулисы.

Тяжелый крузер петлял между низкими домами на окраине Энска — тусклые окна желтели тут и там, ни одного фонаря, мрак и подтаявшая слякоть; собака коротко брехнула вдогонку и затихла.
— Долго ещё? — спросил Чаковцев, просто чтобы нарушить тишину.
Они ехали уже минут двадцать, Лев рулил молча, лишь изредка поглядывая через плечо.
— Это за городом, если хочется, поспите.
Лев помолчал, потом снова зыркнул, на секунду оторвавшись от дороги.
— Я знаю, Геннадий Сергеевич, у вас много вопросов…
— Да уж, — согласился Чаковцев, — и что?
— Очень скоро вы всё узнаете.
“Ещё один, — подумал Чаковцев с раздражением, припомнив буфетного знакомца. — Ну и поездочка”.
— Знаете, Лев, раз уж ехать нам долго, отчего бы вот прямо сейчас и не поговорить — что скажете?
Его водитель лишь пожал плечами, бросил коротко:
— Спрашивайте.
— Что там случилось, в зале? Чего они испугались?
— С чего вы взяли, что они испугались?
— Бросьте, Лев, я не первый год в бизнесе, для меня чувствовать публику — это как для вас угадывать опасность.
Лев засмеялся:
— Вот как? И чем, по-вашему, я обычно занимаюсь?
— Уж точно не организацией гастролей, — Чаковцев помолчал, наблюдая за его реакцией на сказанное. — Вы, Лев, сильный и расторопный человек при суверене — я бы так определил ваше амплуа. Не обидел, нет?
— Нисколько.
— Так кто он, этот ваш таинственный хозяин? — спросил Чаковцев. — И для чего я ему понадобился?
Лев промолчал. Они съехали с асфальта на тряскую грунтовку, в свете фар запрыгали ограды — доски и колючая проволока, потом лишь деревья. Чаковцев завертел головой, вглядываясь: лес, черный и беспросветный.
— Волнуетесь? — спросил его Лев.
— А следует?
— Да чёрт его знает. Вас ждет не вполне обычная встреча, если честно.
— Вот как… Знаете, Лев, по дороге в Энск, в поезде, я подслушал один странный разговор…
— Да? И что за разговор?
— Не знаю, может, и показалось. Живет, мол, в Энске сильный и жёсткий человек, вроде как любитель охоты, и при нём лицо доверенное, еврей один. Вы ведь еврей, Лев?
— Не без того, — усмехнулся водитель, — какой же суверен без советника-иудея?
— И то верно, — подхватил Чаковцев. — Так что, прямиком на заимку?
— Ага, вот оно что…
Лев спокойно и аккуратно остановил машину, повернулся к Чаковцеву серьезным лицом. “Кончились шуточки”, — понял тот враз сжавшимся животом.
— Всё правильно, Геннадий Сергеевич, всё правильно. Только между собой мы называем это место по-другому — мы говорим “дача”. Но в остальном верно: ведь в наших краях как? — в наших краях мужскую репутацию на пустых понтах не построишь, так что некоторых, некоторых мы и впрямь закопали. К вам, ясное дело, это никак не относится, вы — гость. Ещё вопросы будут, Геннадий Сергеевич? Хорошо, тогда поехали.
Они снова тронулись куда-то, нырнули в одному Льву известную лесную глушь. Чаковцев откинул спинку сиденья и закрыл глаза. Вот Кошка машет ему, потом такси, вокзал, буфет, Иван Георгиевич шевелит пухлыми губами, точно Боб, читает, видно, из Фауста кровавые буквы на стене, нет, не буквы, это вязь чернильная по бледной коже: июльский день, июльский зной сухого лета накроет тень, шатер ночной, лишенный цвета…
Лев покосился на него, всхрапывающего во сне, потом достал мобильник, послал вызов.
— Да, — сказал он кому-то в трубку, — как договорились. Без проблем.
Крузер качнулся в последний раз и остановился, они выехали на опушку, светлую от нетронутого здесь снега.
— Геннадий Сергеевич, — позвал Чаковцева Лев, — просыпайтесь, приехали.
— Я заснул?
— Да, разморило вас.
Чаковцев выбрался наружу и огляделся, прислушался.
— Вода? — спросил он, расслышав тихий плеск.
— Озеро. Тут, Геннадий Сергеевич, такое дело, хозяин звонил пока вы спали. Просил передать, что отлучился на день по неотложке, извиняется и просит располагаться как дома, без церемоний, я покажу вам что к чему. Лады?
Чаковцев не успел ответить, только охнул — два живых сгустка беззвучно отделились от остальной темноты и прыгнули на него, повалив спиной на дверцу джипа.
— Фу, — гаркнул Лев, — как вы там, Геннадий Сергеевич?
— Живой, — неуверенно ответил Чаковцев, боязливо поглаживая пальцами что-то шерстяное, жесткое, похожее на щетку.
Лев подошел с фонариком, высветил из ночи две крупные собачьи головы — четыре глаза впыхнули разом и погасли.
— Ротвейлеры? — спросил Чаковцев. — Тихие какие. Странно, что не порвали. Подозрительно ласковые для сторожевых.
— Понравились вы им, не иначе, — хохотнул Лев. — Ласковыми их до сих пор не называли. Пройдемте к дому. Здесь подождите, я генератор заведу.
Чаковцев вдохнул полные легкие стылого ночного воздуха, потянулся, зевнул. Было ему здесь странно тревожно и покойно — в одно и то же время — немыслимое сочетание.
“К вам, ясное дело, это никак не относится, вы — гость”, — вспомнил он с холодком недавнее, посмотрел на часы — ночь глубокая. “Это всё переезд и бессонница, вот что. Завтра будет как всегда”. Где-то поодаль щелкнуло и загудело, Чаковцев зажмурился от вспыхнувшего света.
— Готово, — сказал Лев и отпер дверь, — проходите.
Заимка, она же дача, оказалась просторным уютным домом — ничего похожего на мрачные застенки из его фантазии.
— Кухня здесь, — показывал Лев, — в основном консервы, извините. Зато завтра, ну, или послезавтра, будет свежее мясо.
— Мясо? — вздрогнул Чаковцев.
— Охоту любите, Геннадий Сергеевич?
— Не думаю, нет.
— Ружье в руках держали когда-нибудь?
Чаковцев отрицательно покачал головой. Лев быстро посмотрел на него — с сомнением, недоверчиво, а может, ему просто показалось.
— Это поправимо, — сказал Лев, — научим. А охоту любят все, уж поверьте.
— Боюсь, я исключение.
— Вы? — засмеялся Лев. — Ну, нет, вам точно понравится, гарантирую.
Они прошли дальше по дому.
— А здесь что? — спросил Чаковцев.
— Кабинет, — ответил Лев, — как видите, не заперто. Вы, Геннадий Сергеевич, располагайтесь по-свойски, выспитесь. Я сейчас камин растоплю и оставлю вас.
— И куда вы, ночь ведь?
— Обратно в город, дела у меня с утра, вы уж извините. Да, чуть не забыл, хозяин вам тут одежду оставил, специально к завтрашнему, переоденьтесь потом, сделайте одолжение.
— Это ещё зачем? — удивился Чаковцев.
— У охоты свои правила, Геннадий Сергеевич, привыкайте.
Когда кормовые огни крузера пропали из виду, Чаковцев отошел от окна, постоял немного перед камином, наслаждаясь теплом и запахом дыма. Кое-что оставалось незавершенным — там, за приотрытой дверью кабинета. Он снова посмотрел на часы: рассвет уже скоро, выспится он потом.

“Как видите, не заперто. Ага. Святая невинность Лев”. Чувствуя себя мышью, сующей голову в мышеловку, Чаковцев толкнул дверь и вошёл в сонный торшерный полумрак, в вишневый запах трубочного табака, в мех под ногами. Он точно знал — приготовленный для него сыр, пахучий лакомый кусочек, где-то здесь, прямо на виду, надо лишь разглядеть его за этими гравюрами со сценами охоты, за псами, повисшими гроздью на раненом медведе. И даже пластинки, старый добрый винил в потрепанных конвертах с его именем, — тоже не то, ложный след, хоть подборка и хороша, нельзя не признать. И книги на полках — как много знакомых обложек, надо же. Витрина с оружием — стволы и клинки в ножнах; Чаковцев поборол искушение взять в руки вот то, изящное, с гравировкой, лишь погладил, скупо приласкал ружье пальцами. Огляделся по сторонам, понимая: он точно пропустил здесь что-то ещё, неявное. Нужно просто сесть и немного подумать, вот так, за письменным столом, на котором… Чаковцев сделал глубокий вдох и протянул руку, чтобы взять. “Вот оно, нашёл”. На старой изрезанной столешнице стоял катушечный магнитофон с заправленной пленкой — настоящий раритет, но потянулся Чаковцев за другим: поверх магнитофона лежали часы. Одного беглого взгляда хватило ему, чтобы понять — те самые, “Ракета”, на девятнадцати рубиновых камнях, с надписью на задней крышке… Чаковцев перевернул часы и прочёл буквы с завитушками: “Гене от папы”. Подарок на шестнадцатилетие, именно их обронил он тогда на сцене Дома офицеров, когда тряхануло Энск. Потом, в автобусе, когда очухался, требовал вернуться и искать, а Боб, белый от страха и известки, орал на него и тряс руками.
Итак, его часы нашлись — через двадцать лет. Что дальше? Чаковцев глубоко задумался; мотивы хозяина дома не поддавались пониманию. Просто поклонник? Чаковцев покачал головой — нет, что-то здесь не так. Вся эта поездка, внезапное предложение от третьесортного продюсера, слишком щедрый для провинции гонорар — всё представилось ему вдруг в новом свете. Что на уме у этого странного и, судя по всему, опасного человека? И ещё эта нелепая затея с охотой. Чем дольше Чаковцев думал, тем тревожнее ему становилось. “Нужно поспать”, — вот единственная разумная мысль, на которую был он сейчас способен. Чаковцев встал и осторожно вернул часы на место, провел пальцами по клавишам магнитофона, машинально нажал. Катушки вздрогнули и мягко завертелись, разматывая и наматывая, тонкие стрелки прыгнули синхронно, и густой мужской голос отчетливо сказал: “Раз, два, проба”. Чаковцев выключил испуганно, потом подумал секунду и снова включил, сел за стол и принялся слушать.

— Вы точно уверены, что хотите это записать?
Молодой женский голос, неотчетливый, как видно, в стороне от микрофона, сказал “да”.
— Ладно. Пожалуй, я представлюсь. Меня зовут Пал Палыч Савельев, я физик, и я делаю эту запись по просьбе моих… моих добрых друзей.
Человек, назвавшийся Савельевым, покашлял. Шум и треск на пленке, потом неясные голоса.
— Так лучше? Хорошо. Итак, по просьбе друзей, а также в силу некоторых обстоятельств, я попробую прояснить кое-какие моменты касательно известных событий, имевших место не так давно. Сразу оговорюсь, всё сказанное следует рассматривать как очень самонадеянную попытку объяснить доступным языком явления весьма сложные и, я обязан быть честным, пока не вполне понятные мне самому. Точное, пошаговое описание эксперимента, а также теоретические выкладки, для подтверждения или опровержения которых данный опыт был задуман и проведен, тщательно задокументированы мной лично и переданы для хранения людям, в порядочности которых я ни минуты не сомневаюсь.
— Что произошло тогда в Энске? — спросил прежний женский голос. — Это был эксперимент?
Раздались хрюкающие звуки — судя по всему, Савельев смеялся.
— Это был эксперимент, да. Несанкционированный начальством опыт.
— Но как такое возможно на режимном объекте? Станция в Энске была засекречена, не так ли? Чем вообще там занимались?
— Видишь ли, всё случилось в год, когда страна пришла в движение. Я имею в виду политическую ситуацию, конечно. Контроль ослаб, прежде немыслимое сделалось вдруг возможным. Касательно того, чем там занимались… думаю, моя старая подписка о неразглашении давно недействительна, да и станции больше нет… там исследовались способы дальней космической связи, принципиально новые, я имею в виду, основанные на ином физическом принципе, не электромагнитном.
— В каком качестве ты находился там?
— В качестве научного консультанта. Наш институт разрабатывал теоретические аспекты для военных. Ты ведь знаешь, я теоретик по большей части.
— Да. И что было дальше?
— Находясь там, я вдруг понял, что их база, их оборудование идеально подходят для проверки одной старой моей идеи. Я набросал основы, обсудил кое с кем из тамошней
инженерной молодежи. Всё выглядело очень невинно, мы не рассчитывали на полученный эффект, ни в коем случае.
— Как вы это провернули?
— Очень просто. В ДОФе концерт давали в тот день, полгорода и всё начальство собрались там. Ты ведь помнишь?
— Да, ещё бы…
— На объекте дежурил один из моих заговорщиков. Мы просто сделали это, вот и всё.
— Что именно ты пытался проверить тогда? В чём заключалась идея?
— Это сложно. Я исходил из теории дискретного времени, из представления о времени как о структурированной субстанции, прерывистой, если хочешь.
— Речь о том, что ты называешь атомом времени?
— Да. Название очень условное, разумеется, в ходу и другие — хронон, скажем.
— И?
— Я пытался подтолкнуть временной поток — в очень ограниченном объеме, разумеется, — я хотел деформировать его, создать турбулентность, подтолкнуть хронон или, скорее, группу хрононов.
— Ты хотел подтолкнуть время? То есть ускорить его? Почему не замедлить?
— Замедление временного потока требует приложения колоссальной энергии. Грубо говоря, это как грести против течения, созданного Большим взрывом. Я же надеялся чуть подгрести по течению, рассчитывая зафиксировать выход энергии как доказательство своей правоты.
— И как, получилось?
Савельев снова захрюкал.
— О, да. Спроси об этом у жителей Энска… Чёрт, я сожалею, конечно. На моё счастье, никто серьезно не пострадал. Идиотам везёт, ты знаешь.
Шипение и шелест. Конец записи. Чаковцев встрепенулся, нажал на стоп. Пошатываясь, выбрел из кабинета, подбросил в камин поленьев, потом, не раздеваясь, не думая ни о чем, рухнул тут же на диван и сразу очутился в глубокой, как колодец, звенящей темноте без дна и без сновидений.

“Пора”, — шепнул ему кто-то из бывшей темноты. Чаковцев открыл глаза и тут же зажмурился — яркое дневное солнце глядело на него через оконное стекло. Осторожно, со стоном, он принялся выправлять, разминать и растягивать своё слежавшееся, затёкшее тело в смятом костюме, отклеивать его по частям от дивана.
Сел наконец, огляделся по сторонам, припоминая события вчерашнего вечера и ночи, ту цепочку странностей, что привела его сюда, на этот диван, в этот пустой дом. “Пустой ли?” Чаковцев поднялся на ватные ноги и, прихрамывая, погулял по комнатам, пока не добрел до самого важного сейчас, до ванной. Обещанная Львом одежда нашлась здесь же, возвышалась на табурете аккуратной уставной стопкой. Чаковцев посмотрел на камуфляжный костюм и почувствовал себя престарелым новобранцем на призывном пункте: “Рядовой Чуковцев, это что такое на голове? Снять п***у, боец, надеть пилотку!”
Когда-то давно случайный знакомый рассказывал ему, что бывалый охотник, собираясь в засаду на зверя, накануне непременно оставляет одежду в сарае, чтобы ткань напиталась дровяным запахом, чтобы человеком не разила. Чаковцев поднёс пятнистую куртку к носу — от неё исходил аромат стираного белья, скучный гражданский запах. Ехидно улыбнувшись, он принялся одеваться и вскоре обнаружил, что чужая одежда не просто подошла ему по размеру, она, что называется, сидела на нём, не вызывая ни малейшего неудобства, словно так и проходил он полжизни в камуфляже, в высоких ботинках, с ружьем наперевес. Из зеркала на стене подмигнул ему входящий в роль обновленный Чаковцев, бравый, худой и даже слегка помолодевший. Он прошел на кухню, наскоро соорудил сэндвич из попавшего под руку, потом в мятой джезве сварил себе кофе и уселся с дымящейся чашкой перед окном, поглядывая на лес и на озеро. Происходящее начинало тяготить его — действие пьесы явно провисало. “Где же ты, где? — подумал Чаковцев с нарастающим нетерпением. — Давай, выходи, пауза затянулась”.
Словно в ответ ему, глухо хлопнула дверца машины, залаяла собака. Чаковцев заставил себя медленно дожевать, выпил оставшийся кофе, уже не чувствуя вкуса. С веранды донеслись звуки шагов и неясный голос, рычание и возня — судя по всему, с давешними псами. Потом входная дверь открылась, впуская холод. Чаковцев поднялся. “Геннадий Сергеевич?” — странно знакомым голосом спросил вошедший, но явно не Лев.
“Да”, — откликнулся Чаковцев и вышел из кухни навстречу. В дверном проёме напротив стоял человек, одетый в точно такой же камуфляжный костюм, и глядел на него.
“Что за чёрт?” — только и сказал Чаковцев. “Здорово, Ганнибал, — ответил вошедший с усмешкой, — вот мы и встретились”.

Когда ему полегчало, когда немного отпустило, тот, второй, сказал сочувственно, разглядывая лужу на полу — пережеванный хлеб и кофе:
— Мда. Я рассчитывал на драматизм, но это, пожалуй, слишком. Пойду, поищу тряпку.
— Не нужно, я сам, — отозвался Чаковцев виновато, — прошу меня извинить.
Он прошел в ванную, стараясь не смотреть на собеседника, не умея даже определить его словом, назвать, — потрясение было слишком сильным. Вернулся с тряпкой, затер то, что недавно было его поздним завтраком.
— Послушай, — сказал второй, — хватит отворачиваться, этого не избежать — ни тебе, ни мне.
— Ладно, — ответил Чаковцев, — я попробую.
Он поднял лицо и в упор уставился на сидящего напротив, на свою точную, абсолютную копию.
— Это невозможно, — сказал он снова, в третий, кажется, раз.
— О, да. Мне тоже было непросто. С год поверить не мог.
— Послушайте, — начал было Чаковцев.
Второй рассмеялся:
— Ганнибал, какого черта ты обращаешься на “вы” к самому себе?
Чаковцева снова затрясло.
— Это немыслимо, должно быть объяснение… разумное… какое-нибудь.
— Валяй, Ганнибал, твои версии…
Чаковцев вскочил, потом снова сел.
— Почему Ганнибал?
— Это я здорово придумал, да? Когда встречу нашу планировал, спросил себя — как доказать, чтобы коротко было и убедительно? Не хотелось, знаешь, допроса с пристрастием — всех этих “с кем и когда в первый раз”, ну, ты понял…
— Да.
— И чтобы не меряться сам знаешь чем…
— Родинками.
— Точно. Хотя, я так понимаю, и не избежать этого, но пусть потом будет, позже. Вот и вспомнил прозвище это детское, секретное, для внутреннего, так сказать, употребления, которое никогда и никому…
— Пятый класс, история Древнего мира. Элегантно. Но как, Гена, как? Или всё же шиза?
— Ага. Или близнец разлученный, да? А как насчет этого? — он пошарил в кармане куртки и протянул Чаковцеву часы — “Гене от папы”. Сам в кабинет сходишь?
Чаковцев молча поднялся и ушёл, вернулся со второй “Ракетой” в руке, потом долго рассматривал, сличал.
— Гравировка точь-в-точь, — признал он наконец с неохотой.
— И номер, Ганнибал, и номер. Скажешь, подделка?
Чаковцев медленно покачал головой, он и впрямь начинал верить в это безумие.
Второй вдруг расхохотался, даже согнулся от смеха.
— Что такое? — не понял Чаковцев.
— Да ладно, ерунда. Мне тут в голову пришло: вся эта сцена — со стороны…
— Бред.
— Хуже. Вот ты, Ганнибал, творческий человек, как бы ты описал нас в тексте, чтобы не запутаться? Сидят двое, неразличимые, оба в камуфляже…
— Ты это нарочно, камуфляж этот?
— Конечно, — широко улыбнулся один из Чаковцевых, — для пущей театральности. Ты ведь не против?
— Да вот не знаю, — ответил другой, всматриваясь в ожившее своё отражение — бравое, худое, но не так чтобы молодое. — У меня, Гена, пока лишь одни вопросы.
Он посидел молча, собираясь с мыслями. Противоположный Чаковцев не подгонял его, с любопытством изучал.
— Ты понимаешь, — сказал он наконец, — я ведь всё про тебя знаю…
Другой, задумчивый, поднял на него глаза.
— … а вот ты про меня — ничего.
— Я попробую пофантазировать, — сказал Чаковцев, — ты не против?
— Отнюдь.
Чаковцев улыбнулся:
— Двадцать лет — большой срок. Ты сохранил приличный для провинции вокабуляр.
— А ты сделался снобом в своих столицах. Ты даже не представляешь, чем одаривает глубинка пытливого человека.
Чаковцев обвёл взглядом дом, давая понять: как же, представляю. Другой протестующе зацокал языком:
— И это тоже, Ганнибал, но я имел в виду исключительно словарный запас. Да ты не отвлекайся.
— Хорошо, — согласился Чаковцев, — продолжим. Я исхожу из того, что точка… как бы её назвать… точка разделения находилась здесь, в Энске, на том самом концерте, в момент взрыва.
Он посмотрел вопросительно на своего визави.
— Согласен, — отозвался тот, — Савельев называл её “бифуркация”. Именно в этот момент ты и появился.
— Секундочку, — возмутился Чаковцев, — секундочку. Ты хотел сказать, именно в этот момент появился ТЫ.
— Я понял, — тот, другой, встал и, засунув руки в карманы, принялся вышагивать кругами по комнате. — Я понял. Ты хочешь сказать, что настоящий Чаковцев это, конечно, ты, а я — неизвестно кто, самозванец и подделка.
— Это очевидно, — сказал Чаковцев.
Чаковцев-2 остановился напротив и посмотрел на него сверху вниз, не вынимая рук из карманов.
— Очевидно для тебя, Ганнибал, но не для меня. Мой мир не прерывался ни на мгновение, ни на кратчайший миг — с самого первого воспоминания и до этой вот секунды. Как и твой, я полагаю?
— Как и мой, — прошептал Чаковцев. — Лопухи в бабушкином палисаднике…
— Огромные, как деревья, как зеленые купола. И там копошились эти, оранжевые с черным…
— Солдатики.
— Да.
Чаковцев посмотрел на него: его рассеянный взгляд блуждал в их общем детстве, а может, где-то ещё, в местах и времени, доступных ему одному, кто знает.
— Как ты провел эти двадцать лет, Гена?
— Ты обещал мне напрячь фантазию, помнишь?
— Помню. Наши дорожки разошлись тогда, я свалился, потом Боб выволок меня со сцены и затолкал в автобус. Мы уехали, вернулись в Москву. Если вкратце, я продолжил выступать, сочинял понемногу, женился и разводился. Я, Гена, был популярен одно время…
— Я знаю.
— А ты, судя по всему, остался здесь.
— Да.
— И ты многого добился в этой… в этой части мира. У тебя здесь деньги и влияние.
И ты, конечно, не всегда действовал парламентскими методами, чтобы достичь своего положения. Вот Лев, скажем, он называет тебя “хозяин”, и ещё я видел реакцию зала — они, безусловно, приняли меня за тебя, в этом весь фокус. Ты, Ген, Чаки убийца — я так думаю.
Двойник Чаковцева усмехнулся:
— Ты заметил. Я велел не закрашивать ту надпись — пиар, знаешь ли.
— Понимаю, — кивнул Чаковцев, — насчет пиара. Другого не пойму.
— Чего?
Чаковцев помедлил, осторожно подбирая слова:
— Это я про себя, Гена, про себя. Если всё правда, то, выходит, живёт во мне вот это вот всё.
Он вдруг осёкся от его быстрого взгляда — словно кипятком брызнуло.
— Вот это всё? Ганнибал, хватит вилять, противно слушать. Не строй из себя сраного интеллигента, хотя бы передо мной.
— Ладно, — обозлился в ответ Чаковцев, — ты у нас, типа, крутой мужик со словарным запасом и хочешь конкретики? Будет тебе. Жестокость, Гена, извращенная жестокость — вот что живет во мне. Страшно представить, что именно нужно было сделать, чтобы запугать целый город.
— Ты удивишься — не так уж много. Жестокость сама по себе малоэффективна, Ганнибал, но если чуть-чуть приправить её фантазией, о, это совсем другое дело. Люди, Ганнибал, обычно видят в тебе не того, кем ты являешься на самом деле, а того, кем они тебя считают. У меня в Энске репутация психопата, и поверь, совсем не многие рискнут проверить её подлинность.
— Но если кто-нибудь найдется, смельчак или дурак, что тогда?
— Ты ведь знаешь ответ, зачем спрашиваешь? Репутацию нельзя подвергать сомнению, от этого она становится сомнительной.
— И ради чего, Чаки?
— Вот видишь, я уже не Гена для тебя, а Чаки — всего несколько слов и понадобилось. Не сила, Ганнибал, и даже не угроза, а лишь намёк, фантомный образ, и ты, даже ты всерьез обсуждаешь мои злодейские мотивы.
— И всё же, ради чего?
Он пожал плечами:
— Прости, Ганнибал, это дурацкий вопрос. Ради чего ты сочиняешь свои песни? Вначале, помнится, ты до смерти хотел трахнуть Риточку из параллельного, Риточка тебя, прыщавого, конечно, продинамила, зато получилась первая баллада. Потом ты самоутверждался, потом соревновался, потом конкурировал, потом просто выживал.
И где-то по пути, незаметно, это сделалось сильнее тебя, это просто стало твоей жизнью. Твои дурацкие песни и есть твоя жизнь, Ганнибал, а этот богом забытый город — моя.
Твои песни — мой город. Просто.
— Просто, — повторил Чаковцев, мысленно меняясь с ним местами.
— Годы, Ганнибал, годы и обстоятельства сделают из ангела чёрта и наоборот, — он засмеялся, — впрочем, в последнем я не уверен. Как-нибудь расскажу тебе свою историю — в мелких и красочных деталях. А пока…
Он достал телефон и набрал номер, поглядывая на Чаковцева с очевидной иронией.
— Алё, Лёва? Мы тут с голоду помираем. Ай, молоток, — он прикрыл трубку рукой и подмигнул Чаковцеву, шепнул “уже близко”. — А как там друзья Геннадия Сергеевича?
Согласились, говоришь? И девушка-красавица? Дважды молоток, Лёва, давай, ждём.
— Что такое? — спросил Чаковцев. — На что они там согласились?
— Лёва жратву везёт, — пропустив вопрос мимо ушей, сказал Чаки, — закатим пир в твою честь, Ганнибал, дражайшее ты моё альтер эго.
— А как же охота? Мне Лев охоту обещал.
— Лев обещал — Лев сделает. Он такой. Правда, Лёва?
Чаковцев повернулся к двери — там стоял Лев, нагруженный пакетами, и переводил взгляд с одного Чаковцева на другого. Его лицо с перебитым носом по обыкновению не выражало ничего.
— Скажи что-нибудь, Лёва, — попросил Чаки.
— Ну, по отдельности я вас видел, а теперь вы вместе.
— И как?
— Честно?
— А разве ты умеешь по-другому?
Лев с грохотом и звоном побросал пакеты на пол и освободившимися руками описал в воздухе виолончель:
— Я бы предпочел двух блондинок, вот таких.

Вокруг круглого стола под низко нависшим абажуром трое мужчин в почти полной тишине делили по-мужски простую и обильную трапезу. Из чугунной сковороды в центре стола поднимался пар, три вилки синхронно опускались в её горячие, сочащиеся жиром недра и возвращались назад, в шумно жующие рты, с лакомой добычей — кусками мяса, кровяной колбасы и картошки. Всё прочее — хрусткие огурцы и капусту, маслянистые грибки и лапшой нарезанную морковку — без церемоний выуживали прямо из банок. Хлеб, окорок и грузинский сыр, наструганные Львом на толстые ломти, громоздились здесь же, забытые на время. “Отсутствие женщин, — подумал Чаковцев, — в этом всё дело”. Чаки подмигнул ему, ворочая набитым ртом:
— Признай, Ганнибал, без них проще — не нужно играть в джентльменов.
Чаковцев вздрогнул и не ответил: синхронные мысли — на его вкус, это было слишком. Чаки между тем встал, разлил по второй — себе и Льву, посмотрел на Чаковцева вопросительно. Скрипнув зубами, тот дёрнул отрицательно головой и потянулся за салфеткой — промакнуть испарину со лба.
— Уважаю, — сказал Чаки. — За тебя.
— За вас, Геннадий Сергеевич, — Лев поднял свой стакан и тоже выпил.
Они захрустели, закусывая, потом откинулись на своих стульях, разглядывая его с двух точек посоловевшими глазами. Чаковцев, отвратительно трезвый, заёрзал на своем месте.
Просто чтобы сказать что-нибудь, он показал на рукоятку, торчавшую из сбруи,
надетой у Льва поверх футболки, и спросил:
— Вы его вообще никогда не снимаете? Тяжело ведь.
Лев усмехнулся:
— Это Глок, он легкий.
— Можно посмотреть?
Лев не ответил, только зыркнул коротко на Чаки. Тот хихикнул:
— Упаси тебя бог. Лёва, достающий свой Глок, это последнее, что видят в жизни.
Чаковцев опустил веки, смакуя последнюю фразу: название пистолета так удобно рифмовалось.

“Узнаешь ты, что вышел срок,
Когда увидишь Лёвин Глок.
Запомни, повтори урок:
Нельзя смотреть на Лёвин Глок.
Пусть ты удачливый игрок,
Наступит день, упрется в бок
Твой тяжкий рок,
Мой легкий Глок”.

— Господа, — сказал он, открыв глаза, — не пора ли нам поговорить о деле? Вы ведь привезли меня сюда не из любви к искусству и не в приступе братской любви — через двадцать-то лет.
Двое напротив быстро переглянулись. Чаки привстал и, протянув руку над столом, хлопнул его по плечу:
— Хорошо, Ганнибал, о деле так о деле. Айда в кабинет. Самое время для второй пленки.
— Я тут пока приберусь, — сказал Лев и зазвенел посудой.
— Давай, Лёва, — ухмыльнулся Чаки, — приберись, Золушка ты наша.
Они прошли в кабинет, расселись. Чаки плеснул себе из графинчика, неторопливо набил и раскурил трубку, пыхнул Чаковцеву в лицо ароматным облачком.
— Хочешь?
Чаковцев помотал головой.
— Напрасно.
— Два вопроса, — сказал Чаковцев, — зачем, и почему сейчас…
— Хорошие, правильные вопросы, — одобрил Чаки, плавно помахивая трубкой на сталинский манер. — Кстати, как у тебя с физикой?
— Сам знаешь — трояк.
— Ну, да…
Он достал из ящика стола плоскую коробку с бобиной, аккуратно заправил ленту в магнитофон и нажал пуск.
Уже знакомый Чаковцеву женский голос спросил:
— Как ты объяснишь другое?
— Ты имеешь в виду инцидент с нашим другом? — отозвался Савельев.
— Именно.
Наступила тишина, похоже, Савельев медлил с ответом. Пользуясь паузой, Чаковцев тихо спросил: “Кто эта женщина?” Чаки скривился, приложил к губам указательный палец.
— Я могу лишь дать волю воображению, — вновь заговорил Савельев, тише обычного,
— не как ученый, а как безответственный фантазёр.
Женщина засмеялась:
— Не будь ты фантазером, ничего бы не произошло, не было бы ни опыта, ни твоего великого открытия.
В микрофон шумно задышали, потом Савельев сказал:
— К счастью, я никогда не считал скромность добродетелью… да.
— Итак?
— Представь себе нашу Вселенную в виде фильма…
— Кино?
— Да. Не обычный фильм, разумеется, но чертовски, вернее, божественно сложно устроенный, в котором все мы одновременно и зрители, и актеры.
— Я постараюсь.
— Обрати внимание на два момента. Первый — движение. Фильм движется, причем в одном направлении…
— То самое течение, созданное Большим взрывом?
— В точку. Второй момент — прерывистость, дискретность или, если хочешь, раскадровка. Как и в обычном фильме, Вселенная состоит из кадров, из отдельных моментальных состояний — в каждом из атомов времени своя копия Вселенной.
— Допустим. Так что же произошло в Энске в момент эксперимента?
Савельев снова помолчал, потом продолжил:
— Моё усилие увенчалось успехом, я действительно деформировал временной поток, и в одном очень малом участке Вселенной образовалось подобие складки, один кадр наложился на другой…
— Произошло удвоение?
— Да. И поскольку обратное, реверсивное движение в потоке практически невозможно, как мы уже заметили ранее, наш друг встретил своего двойника из предыдущего хронона — на счастье или на беду, уж не знаю — для которого возвращение обратно закрыто.
Тут моя вина, конечно… спешка. Случилась расфокусировка — плохо рассчитал или не учел чего-то, и локус сместился с полигона, с пустыря, знаешь ли, на чертову сцену… всего-то в пару километров ошибка, досадно.
“Не встретил, — сказал Чаковцев хриплым голосом, — тогда не встретил”.
— Выходит, — осторожно спросила женщина, — путешествие во времени, как его изображают фантасты, невозможно?
Раздался хрюкающий савельевский смех.
— Ты должна учитывать энергетические последствия. Ошибка поголовно всех фантастов в том, что они видят здесь лишь поле для фантазии, сырье для фабулы, так сказать, и они заразили своим неисправимым романтизмом всех остальных… всех, кроме меня, разумеется.
— Ты начал говорить об энергии, — терпеливо напомнила женщина.
— Да, конечно. Манипуляции временем — не туристический аттракцион, как принято мечтать, — вот что я имею в виду. Время это идеальный источник энергии, мощный, неиссякаемый, чистый. Опыт в Энске показал это со всей очевидностью.
— Были и другие последствия, ты забыл.
— Ерунда, — в голосе Савельева послышалось раздражение, — к тому же никто не заставляет делать это на Земле — во избежание “последствий”. Можно разместить установку в космосе… кстати, что говорят твои фантасты о межзвездных перелетах?
Чаки остановил запись и с интересом посмотрел на своего двойника.
— Что теперь скажешь, Ганнибал?
Чаковцев усмехнулся:
— Я бы с удовольствием его придушил.
— Ты опоздал. Старик умер около года назад… От старости, от старости, — быстро добавил он, перехватив красноречивый взгляд Чаковцева. — Великий был человек, пусть и с недостатками.
— Так, — сказал Чаковцев, — “наш друг” это, конечно, ты. Кто женщина?
— Племянница Савельева, — ответил Чаки, — моя… моя ныне покойная жена. Помнишь девушку в первом ряду — тогда, на концерте в Энске?
Чаковцев сокрушенно покачал головой:
— Прости, не помню.
— Конечно, куда тебе — с твоей-то биографией. Когда рвануло, я упал тогда, башку разбил, вокруг паника, все разбегаются, и только Эмма — её звали Эмма — бросилась ко мне. Я остался с ней в Энске, так всё и началось.
— Ты, наверное, очень любил её.
Чаки подошел к витрине с оружием, достал ружьё с гравировкой, переломил, заглянул в ствол. Сказал наконец, не поворачивая головы:
— Это было давно, я уже не помню.
Он поставил ружьё на место и вернулся к столу.
— Отвечаю на твои вопросы, Ганнибал. Видишь ли, моё пребывание в Энске подходит к концу…
Он затянулся дымом, явно ради паузы. Чаковцев не проронил ни слова, ожидая продолжения, и оно последовало.
— Я готовлюсь к отъезду, я закрываю дела, где нужно — обрубаю концы.
— Почему?
— Потому что страна меняется, дорогой мой Ганнибал, потому что время таких, как я, проходит.
— Я думал, у тебя всё схвачено.
— Не сомневайся, так оно и есть.
— Так в чём же дело?
Чаки усмехнулся почти по-отечески и произнес терпеливо, словно сынишку учил житейской мудрости:
— Твоё счастье, что не понимаешь. У мелкого хищника, вроде меня, есть территория, пища и самки лишь до тех пор, пока другой хищник, покрупнее, не положит глаз на его угодья, на его добычу. Подробнее, Гена, тебе знать не следует — для твоего же блага.
— Спасибо за заботу. И как вышесказанное относится ко мне, травоядному, позволь спросить?
Чаки зашелся ненатуральным смехом, словно мелкий клерк в ответ на шутку начальника.
— Гена, ты меня удивляешь. Когда я исчезну — а я ведь именно исчезну — меня кое-кто станет искать. Смекаешь, нет?
Чаковцев, кажется, начинал смекать.
— Продолжай, — обронил он сухо.
— Так вот, этот кое-кто, этот малосимпатичный некто, — на кого, по-твоему, он непременно выйдет в один из солнечных дней?
— На меня, — тихо сказал Чаковцев.
— Увы.
— Но я ведь никаким боком…
— Да? И что ты ему расскажешь? “Ах, это не я, это всё мерзкий Чаки. Вы знаете, то, что все считают метеоритом, на самом деле проделки чокнутого профессора”. Как думаешь, поверят?
Чаковцев почувствовал покалывание в лице, в пальцах рук — верный признак тихого пока, но пузырящегося в глубине, закипающего гнева. Он медленно положил руки на стол — ладонями кверху, зажмурился, подышал животом. Чаки замолчал и с интересом наблюдал за происходящим.
— Ты меня подставил, — так мирно, как только мог, сказал Чаковцев.
— Я? — Чаки даже всхлипнул от возмущения. — Братишка, да за двадцать лет я мог подставить тебя бессчетное количество раз. Я это сделал? Если хочешь знать, я твой ангел-хранитель… да-да, не лыбься. Ты думаешь, у людей никогда не было вопросов касательно нашего с тобой сходства, знаменитый ты наш? И кто тех людей заткнул?
То-то…
— Ты не обо мне заботился, — холодно обронил Чаковцев, — а о себе.
— Я заботился о нас обоих. И вообще, не грех будет напомнить, что мы с тобой… э…
в некотором роде одно и то же. Признай — я мог просто свалить по-тихому и всех дохлых собак навесить на тебя…
— Ладно, — согласился Чаковцев, — допустим, я отдал должное твоему альтруизму.
Ты меня предупредил — спасибо тебе за это, спасибо и до свиданья.
Он сделал нервное движение, собираясь встать. Чаки схватил его за рукав.
— Боюсь, ты не понял. Ты думаешь, как-нибудь образуется, ты думаешь, как-нибудь разрулишь, — он покачал головой, — жаль тебя огорчать, но не выйдет. Тебя засадят, Гена, и это в лучшем случае.
— Что ты предлагаешь? — устало спросил Чаковцев. — Я весь внимание.
Чаки повторил свой давешний фокус с трубкой — красиво затянулся, выдохнул толчками, потом наклонился к нему, поблескивая глазами через дым,– сама воплощенная искренность — и сказал:
— Партнерство, Ганнибал. Ты и я — вместе.
Чаковцев открыл рот, потом закрыл. Больше всего на свете хотелось ему сейчас проснуться.
— У меня своя жизнь, — выдавил он из себя наконец, — планы.
Чаки скривился.
— Гена, у тебя конура на голимой окраине, и за душой ни шиша, уж прости за прямоту.
Ты это называешь жизнью?
— А ты, кажется, собрался в бега. Чем твоя жизнь лучше? — парировал Чаковцев, почти беззлобно.
Чаки поднял руки — “сдаюсь, брат”, потом снова заговорил, уже без напускного в голосе:
— Ген, только представь: ты и я. Мы ведь ближе сиамских близнецов. Двуликий Янус, Ген, вот мы кто. Да мы на пару горы свернем, если захотим…
Чаковцев молчал. Залечь на дно, чтобы потом вынырнуть посреди изумрудной лагуны, выбрести босыми пятками на белый песок, чистый, как душа младенца, начать всё сначала — новую безгрешную жизнь под пальмами, под Южным Крестом; бывает ли что-нибудь слаще? Чаковцев молчал. Одна маленькая деталь не давала ему покоя — Чаки заикался, совсем чуть-чуть, почти незаметно. Чаковцев знал за собой эту предательскую слабость, и не он один: “Не лги мне, — говорила, бывало, его вторая жена, — я не глухая, ты всегда заикаешься, когда врёшь”. “Я действительно очень ему нужен, — думал Чаковцев, — вот только зачем?”

Через четверть часа они вышли из кабинета: сначала Чаки, довольный с виду, мурлыча под нос, за ним Чаковцев — тише и мрачнее обычного. Лев, задремавший было перед телевизором, при их появлении встрепенулся, повернул заспанную голову.
— Лёва, — поманил его Чаки, — отойдем на минутку, пошепчемся.
Чаковцев плюхнулся на освободившееся место, в теплую диванную вмятину, уткнулся пустым взглядом в экран. Детали разговора — обрывки фраз и картинки — немедленно запрыгали у него в голове, выстроились в причудливый дёрганый клип.
— Что смотрим? — спросил его Чаки, вернувшийся с кухни.
— Кино какое-то, не разобрал.
— Ты выглядишь растерянным. Остались вопросы?
— Только один: что дальше?
— Дальше? Зависит от твоего решения… — Чаки подтащил стул, уселся напротив, спиной к телевизору, потом повторил:
— Зависит от тебя. Если ты в игре, обсудим детали, если нет — разбежимся, и да помогут нам боги, каждому свой.
Он наклонился к Чаковцеву и прошептал:
— Гена, не спорь с натурой, ты ведь сделан из того же теста, замешан на тех же дрожжах, ты ни разу не травоядный, Гена, ты не дичь.
Хлопнув Чаковцева по плечу, он поднялся.
— Я тут отъеду — по мутным злодейским делам. Лёва за тобой присмотрит. Подумай пока.
И уже от двери:
— Ты знаешь правильное решение, Ганнибал, просто прими его.
Чаковцев не ответил.

“Я был смещен,
Теперь раздвоен.
Я был смущен,
Теперь спокоен.

Когда-нибудь,
И даже скоро,
Простая суть
Предстанет взору,

Простая суть
Вещей нехитрых.
Закончен путь.
Финал и титры”.

Он вышел на веранду и с наслаждением, с хрустом потянулся. Уже стемнело, с озера, почти невидного в густых сумерках, веяло сыростью и еще чем-то, не имеющим названия, чем всегда тянет от большой холодной воды. Чаковцев вдохнул поглубже, ему хотелось наполниться этим безымянным доверху, до предела — и точно, сразу сделалось хорошо, сделалось легко и тревожно, как случалось прежде только в ранней юности, когда будущая жизнь была вроде этого озера, невидимой, и он придумывал её впрок — по холодку, по случайным брызгам, по запахам.
— Блин, ненавижу зиму, — сказал Лев с отвращением. Он вышел на веранду вслед за Чаковцевым и стоял теперь рядом, дрожал и ёжился в своей футболке.
— А я, получается, озера так и не увидел, — констатировал Чаковцев с удивленной грустью.
Лев проворчал, шмыгая носом:
— Озеро как озеро, сейчас ледяное, вот летом здесь неплохо. В дом не хотите?
Чаковцев посмотрел насмешливо:
— Думаете, сбегу?
— Да нет, просто замерз. Погодите, я за курткой схожу.
Он вернулся через минуту, уже одетым, постоял молча, будто в раздумьи, потом тихо спросил:
— Вы прогуляться не хотите, Геннадий Сергеевич, ноги размять?
Что-то в его обыденном предложении заставило Чаковцева напрячься, но виду он не подал.
— Хочу.
— Тогда пошли.
Они спустились с веранды, и Лев, подсвечивая фонариком, повел Чаковцева по влажной тропе. Шли молча — Лев впереди, Чаковцев на шаг сзади, натыкаясь время от времени на его широкую кожаную спину.
— Где мы? — спросил Чаковцев, когда они остановились и Лев отпер скрипнувшую в тишине дверь.
— Проходите, только осторожно, не споткнитесь.
Чаковцев шагнул в пахнущее деревом пространство, нашарил в темноте скамью. Лев, повозившись, зажег допотопную керосиновую лампу, накрыл стеклом.
— Баня? — спросил Чаковцев, оглядевшись.
— Она самая.
В моргающем свете лампы лицо Льва показалось ему очень усталым, а еще непривычно мягким, почти добродушным.
— Зачем мы сюда пришли?
— Затем, что мне нужно поговорить с вами, Геннадий Сергеевич.
— Но почему не в доме?
— Потому что в доме прослушка.
Чаковцев улыбнулся иронически, потом вздохнул и развел руками — что ж, прослушка так прослушка, пора привыкать.
— Я словно в кино угодил, — сказал он с сомнением.
— Это жизнь, — мягко возразил Лев, — а в жизни непросто.
— И вы, Лев, не так просты, как кажетесь…
— Увы.
Чаковцев посмотрел ему в глаза и спросил:
— Так за кого вы на самом деле, Лев?
Тот усмехнулся, ничуть не тушуясь под пристальным взглядом.
— Я-то? За хороших парней, разумеется.
Чаковцев скривил губы в недоверчивой гримасе.
— Это при вашей репутации? Извините, сложно поверить.
Лев пожал плечами.
— Вам придется, Геннадий Сергеевич.
— Знаете, Лев, — сказал Чаковцев немного подумав, — не придется. Потому что мне надоело, потому что мне всё равно. Играйте в ваши игры сколько влезет, но только без меня. Я, пожалуй, в дом вернусь.
— Три причины, Геннадий Сергеевич…
— Что такое? — не понял Чаковцев.
— Вам придется меня выслушать по трем причинам, — повторил Лев очень спокойно.
“Вот же влип, так влип”, — подумалось Чаковцеву с тоской.
— Первая. Ваша жизнь, Геннадий Сергеевич, висит на волоске. Вторая. Жизнь вашей девушки висит на волоске. Третья. У вас, Геннадий Сергеевич, в данный момент есть лишь один друг — я.

Чаковцев пережидал буханье в висках. Он брал паузу. В третий раз за сегодняшний день макет окружающего мира в его голове был смят, был безнадежно испорчен. Чаковцев устало разглядывал картонные руины — требовалось собрать из них нечто устойчивое, собрать прямо сейчас.
— Ловко это вы: один, два, три, — сказал он вкрадчиво, — только насчет девушки непонятно…
— Бросьте, — поморщился Лев, — всё вы поняли. И причин на самом деле четыре, просто не хотелось в пафос срываться.
“Господи, что он несет?” — подумал Чаковцев, но перебивать не стал.
— У нас мало времени, — продолжил Лев, — если хотите понять, слушайте.
Чаковцев молча кивнул.
— Хорошо. Он сказал вам, что заботится о вас, что без него вы в опасности…
Чаковцев снова кивнул.
— Вы должны знать, что ему на вас наплевать, мотивы у него совершенно другие.
— Я подозревал, — быстро сказал Чаковцев.
— Так вот, Чаки готовит сделку, чертовски серьезную сделку, и вы, Геннадий Сергеевич, её часть. Без вас этой сделки не будет.
Чаковцев от изумления открыл рот:
— Я не понимаю. Что за сделка?
— У Чаки есть некий товар, чертовски ценный, но покупатель требует гарантий… гарантий подлинности товара. Так вот, Геннадий Сергеевич, вы и есть гарантия.
Чаковцев, окончательно сбитый с толку, замотал головой.
— Стоп. Какой еще товар? Ради всего святого, хватит уже говорить загадками.
Лев закатил глаза, словно учительница над тетрадью особенно тупого ученика, вздохнул:
— Вы ведь слушали савельевские плёнки?
— Слушал… и что?
— А то. Вы кое-что упустили из виду, не обратили внимания.
— Да? — Чаковцев изо всех сил напряг память, восстанавливая в голове проклятую запись.
— Одна маленькая деталь, — подсказал Лев, — ну же, Геннадий Сергеевич.
И тут он понял.
— Дошло, — сказал Чаковцев, — я понял. Бумаги Савельева. Описание эксперимента. “Передал надежным людям”, или как там.
— Конечно, — улыбнулся Лев, — именно так.
— Погодите…
— Да?
— Выходит, это не розыгрыш был, не байка из серии “физики шутят”?
Лев скривился, сдерживаясь, закрыл лицо руками, потом сказал серьезно:
— Если честно, поначалу мы тоже так думали.
— Мы? — быстро спросил Чаковцев. — Кто такие “мы”?
— Люди, не поверившие в метеорит.
— И много вас?
Лев усмехнулся:
— Умных, Геннадий Сергеевич, всегда мало.
Чаковцев заёрзал на жесткой скамье. Главный вопрос оставался незаданным.
— Я понимаю, — сказал он осторожно, взвешивая каждое слово, — что вы ведете свою собственную, скрытую и непонятную мне игру, вы очевидно рискуете. И я должен спросить прямо: почему? Почему вы раскрылись передо мной?
— Почему я решил, что вы меня не сдадите? Вы ведь это хотите спросить?
Чаковцев кивнул.
— Помните, — Лев усмехнулся, — по дороге сюда, на дачу, вы сказали, что моя
профессия — угадывать опасность? Так вот, вы были абсолютно правы. Я кое-что знаю о людях, Геннадий Сергеевич, и о вас могу сказать одно: вы хороший человек. Вы хотели причину? Вот вам главная.
— Вы рискнете жизнью, полагаясь лишь на мою порядочность? — Чаковцев с сомнением покачал головой. — Звучит не слишком профессионально, не находите? Чаки говорит, я хищник — что, если он прав? Я и он — один человек, не забывайте.
— Вы были с ним одним человеком двадцать лет назад, — возразил Лев. — Теперь вы антиподы. К тому же, дорогой Геннадий Сергеевич, ситуация такова, что у меня, как и у вас, нет выбора, и мне, как и вам, позарез нужен друг.
— Дружба — материя тонкая, — тихо сказал Чаковцев, — дружбу ткут из доверия, а доверие, как известно, — из честности…
— Поэтично, — кивнул Лев, — и справедливо. Проверьте меня.
— На кого вы работаете, Лев?
Тот усмехнулся:
— Это не мой секрет, Геннадий Сергеевич, извините.
— Прослушка в доме — ваша?
— Не моя, конечно. Чаки.
— Вот как… Он вам не доверяет?
— Доверяет, но проверяет. Это нормально.
— Странная трактовка доверия.
— Жизненная. Видите, мы с вами в баньке сидим, выходит, трактовка не странная.
— Эта сделка… она вас беспокоит?
— Более чем.
— Почему?
— Потому что он продает бумаги плохим парням.
— Насколько плохим?
— Хуже не бывает.
— Это что, принцип такой — чем хуже, тем лучше?
Лев засмеялся:
— Нет, конечно.
— Тогда не понимаю, — сказал Чаковцев, — он мог бы просто передать документы властям — в обмен на амнистию, разве нет? Это разом решило бы все проблемы.
Лев посмотрел на него с нескрываемой иронией:
— “Просто”… ну-ну. Геннадий Сергеевич, мы ведь с вами не в Америке какой, упаси господи, это Россия. Кому передать? Какая амнистия? Если хотите знать, Чаки и есть энская власть, а после него будет тут другой Чаки, вот и вся немудрёная энская диалектика.
— Есть федеральная власть, — не сдавался Чаковцев, — правительство, спецслужбы.
— То самое правительство и те самые спецслужбы, которые похерили объект в Энске и отдали бывший полигон Чаки на откуп — за смешные гроши? Мы с вами точно в одной стране живем, Геннадий Сергеевич? Вы тут в профессионализме моём усомнились, так послушайте, что я вам скажу — раскрою секрет профессионализма. Абсолютно не важно, каков размер организации, какой сложности стоит проблема и каковы титулы действующих лиц, — в конечном счете всё сводится к фантазии и воле
одного-единственного человека, всегда. Если находится такой человек — дело в шляпе.
И любая сделка, Геннадий Сергеевич, это простой вопрос доверия между двумя: либо есть, либо нету.
Он засмеялся:
— Это как детей делать.
— Я бы с вами поспорил, — вздохнул Чаковцев, — как-нибудь в другой раз.
— Да уж, сделайте одолжение, — согласился Лев.
— Кстати, о детях. Вы упомянули опасность… для девушки.
— Упомянул.
— Вы ведь про Блоху… — промямлил Чаковцев, краснея.
— Разумеется. Или у вас, Геннадий Сергеевич, в Энске есть кто-то ещё? Я что-то пропустил?
— Блоха — не моя девушка, — быстро сказал Чаковцев, — она девушка Боба.
Лицо Льва снова сделалось жестким.
— Чаки так не считает.
— Откуда ему знать?
— Простая логика: если девушка нравится Чаки, это значит, она нравится и вам. А Чаки, похоже, увлекся. И еще одно, Геннадий Сергеевич, я бы на вашем месте не особо считался с Бобом, он слился, ваш Боб.
Чаковцев вскочил на ноги и заорал:
— Что вы такое несёте?
— Сядьте, Геннадий Сергеевич.
— Ваших рук дело?
Лев спокойно посмотрел ему в глаза:
— Разумеется. Не забывайте, формально я работаю на Чаки. Я не провалю своё дело ради Боба.
— Что вы с ним сделали?
— С Бобом? Да ничего не сделал, не волнуйтесь, просто поговорил — и этого хватило.
— Поговорили, значит. Ясно. Зачем Чаки Блоха?
Лев пожал плечами:
— Чтобы при случае надавить на вас. Скажем, если не согласитесь сотрудничать.
“Разбежимся, и да помогут нам боги, каждому свой, — вспомнил Чаковцев другую недавнюю беседу. — Гад ползучий”.
— Где она? — спросил Чаковцев, сжимая кулаки.
Лев вздохнул, покачал головой, но всё же ответил:
— Я думаю, Геннадий Сергеевич, она сейчас с ним.

Они брели по грудь в тумане, опасливо наступая на мягкое, слега пружинистое; под Чаковцевым хрустнуло вдруг, и он замер. Двое впереди, отсюда неотличимые, разом остановились, присели на полусогнутых ногах, и один, тот, что ближе, вскинул руку досадливым жестом и повернул к Чаковцеву зелёное лицо, наверное, злое.
Чаковцев, такой же камуфлированный и тоже с раскрашенной мордой, оскалился в ответ беззвучно: “Да пошёл ты”. У всей троицы в руках длинные стволы, даже Чаковцеву доверили ружьишко. — Не боишься? — спросил он Чаки, принимая свою двустволку.
— Что ты, Гена, мы же партнеры. “Партнеры”, — повторил Чаковцев мысленно; слово было плоским и пресным, как галета, таким, что хотелось его немедленно запить.
Они продолжили медленное движение, туман на их глазах оседал и ближний лес обрастал деталями, Чаковцев подмечал теперь мокрые стволы, поросшие мхом, и гроздь ссохшихся ягод, и толстый матрац из хвои и опавших листьев под ногами. Впереди что-то произошло — Лев (стало ясно, кто есть кто) застыл в начатом шаге, причудливый, как фигура тай чи, а ствол его ружья стал подниматься очень плавно, указывая на кого-то вдалеке, в просвете между деревьями. Чаковцев изо всех сил вгляделся в ту сторону, но увидел лишь сплетение ветвей и последние обрывки тумана. Не меняя позы, Лев оглянулся и чуть заметно кивнул — кивок предназначался Чаки, тоже качнувшего стволом, направляя его влево и немного вверх, в невидимую Чаковцеву точку. У него пересохло в горле, и не понимая толком, что именно он сделает в следующую секунду, Чаковцев вскинул оружие, вжался плечом в приклад и уложил указательный палец в выемку спуска. “Не дергать, жать плавно, раз и еще раз — для второго ствола, помнить об отдаче”, — вспомнил он наставление Льва. Справа грохнуло. Звук выстрела оказался сильнее, чем он ждал. Грохнуло еще раз и потом еще, ближе и звонче. Там, за деревьями, метнулась быстрая бурая тень.
Чаковцев сосредоточился, срастаясь плечом и руками со сдвоенной стальной трубкой, готовой исторгнуть пламя; на краткий миг увидел он в воздухе траекторию своей пули, тонкую пульсирующую линию, которая упиралась в бурое, что неслось теперь по лесу скачками. Он выдохнул и, угадав паузу между двумя биениями сердца, поманил зверя пальцем: “Приди. Теперь ты мой”. Его ружье дернулось в руках с бешеной силой, лягнуло прикладом в плечо. Чаковцев сделал второй выстрел, опустошая ствол, уже понимая, что это лишнее — бурая тень между деревьями больше не плясала. “Я попал, — сказал он хрипло, — я попал”.
— Браво, Ганнибал, отличный выстрел, — крикнул Чаки.
Чаковцев обернулся на его голос. Чаки стоял поодаль с ружьем наперевес — “та самая вертикалка, с гравировкой” — из ружейного ствола струился ещё тонкий дымок.
— Спасибо.
Чаки медленно подошел, не сводя с Чаковцева диких, незнакомых на раскрашенном лице глаз:
— Удачная охота.
— Ты не попал, — сухо поправил его Чаковцев.
— Отчего же… попал.
У Чаковцева задрожали руки — мушка на конце ствола запрыгала из стороны в сторону.
Уже зная, но еще не веря, он посмотрел вправо, на позицию Льва, — человек в пятнистой одежде лежал там ничком, неподвижно.
— Попал, как видишь, — снова сказал Чаки безразличным голосом.
Возможно, он вскрикнул. Задыхаясь от гнева, Чаковцев сделал то, что велел инстинкт, — вскинул оружие, прицелился в зеленую харю.
— Эй, — окликнул его Чаки, — ты пустой.
Он покачал головой, ленивым движением поднял ствол, потом добавил:
— А я — нет.
Чаковцев не отрываясь смотрел в чёрный зрачок.
— Ты убил человека, — сказал он.
— А ты убил зверя, — сказал Чаки.
— Ты друга убил.
— Нет, я убил предателя. Я думал, ты мой друг.
Чаковцев скривился:
— То же самое я могу сказать о тебе.
Он снова поглядел на неподвижного Льва, потом на Чаки:
— Зачем ты это сделал?
— Что-то подсказывает мне: ответ тебе известен.
— Ты убил его в спину. Это подло.
— Подло? Какая чушь. По-другому бы просто не вышло, сукин сын был для меня слишком хорош.
— И что теперь? — спросил Чаковцев. — Теперь моя очередь?
Вместо ответа Чаки опустил оружие, молча сел на мокрую землю, махнул Чаковцеву рукой — садись. Привалившись спиной к дереву, тот закрыл глаза и позволил усталости взять своё. От земли пахло ранней весной — прелой, сырой и многообещающей, и легкая примесь порохового дыма делала этот запах особенно щемящим. Где-то совсем рядом лежал убитый им зверь — Чаковцев вдруг понял, что даже не знает, кого именно он убил.
— Кто это был? — спросил он.
— Что?
— Тот зверь, — Чаковцев показал рукой в сторону чащи.
— Олень, — ответил Чаки, — твой первый олень. Хочешь посмотреть?
Чаковцев затряс головой:
— Нет, не хочу.
Потом сказал:
— Я хочу посмотреть на Льва.
Чаки поднял на него воспаленные глаза:
— Это ни к чему. Пора нам. Пошли.
И встал. “Придушить его, что ли?” — подумал Чаковцев и посмотрел на свои руки. “Нельзя”.
— А если я откажусь?
Чаки усмехнулся:
— Не откажешься. Твоя Вошь у меня.
— Её зовут Блоха, — поправил Чаковцев. — И я откажусь. Без меня у тебя не будет сделки.
— Как знаешь, — сказал Чаки, — тут не далеко, могу и дотащить.
Он сделал быстрое, без замаха, движение сверху вниз — приклад гравированного ружья опустился Чаковцеву на темя; молния вспыхнула и погасла, и наступила тишина.

Сознание возвращалось по каплям, буквально: кап, кап, кап. Сначала он застонал, потом зашевелился, потом сел. Прижался к холодному ноющим затылком и снова застонал, на этот раз от облегчения. Жив. Он исследовал языком пересохший рот, облизал губы, прислушался. Звук падающих капель — ритмичный, близкий — нет, не почудился. Чаковцев открыл левый глаз, зажмурился от света, осторожно открыл оба: грязно-желтый кафельный пол, половины плиток не хватает, в центре — эмалированный таз больничного вида, почти полный воды. Капли прилетали откуда-то сверху, но посмотреть вверх Чаковцев пока не решился, вместо этого он стал считать: раз-и, раз-и. Шестьдесят капель в минуту, andante. Он сделал привычное мысленное усилие, но сквозь боль в затылке проступило лишь пошлейшее — “капель-апрель”. Его ситуация больше не рифмовалась, и ему нестерпимо хотелось пить. Чаковцев покосился на таз — вода выглядела абсолютно прозрачной. Оттолкнувшись от стены, он попытался встать, но пол под ногами немедленно закачался. “Ладно”. На четвереньках вышло ловчее. У воды в тазу оказался колодезный вкус из детства, сладковатый, — как странно, что он ещё помнит. Холодные капли с потолка теперь падали ему на темя. Хорошо. Напившись, он окунул лицо в воду — вода тут же сделалась бурой, с зеленью. Ну, да — краска и кровь, охота, Лев и Чаки, “твой первый олень”. Он помнит. Хорошо. Чаковцев отполз назад к стене, закрыл глаза и уснул.

Лев протянул ему бумажку. Он взглянул: просто строчка цифр.
— Что это?
— Номер телефона. На крайний случай. Позвоните и назовитесь. Вам помогут.
— Те самые хорошие парни?
— Да. И будет лучше, если номер вы запомните.
— В крайнем случае бумажку я съем.
— Это не фильм про шпионов, Геннадий Сергеевич.
— Я уже догадался. Вы думаете, он вас подозревает?
— Нет, но не следует его недооценивать. Если я выпаду из игры… по любой причине…
— Да?
— Не рискуйте, подыграйте ему, помните о главном. Что главное, Геннадий Сергеевич?
— Документы. Вы точно уверены, что копий нет?
— Почти. Он не любит компьютеры, не без оснований, надо признать.
— Так значит, это действительно бумаги?
— Да. Просто портфель с бумагами. Я видел лишь однажды, он прячет его в тайнике, думаю, на старом полигоне. Накануне передачи покупателю его придется оттуда достать.
— И что тогда?
— Ничего. Я этим займусь.
— Да, но если…
— Этого не случится, Геннадий Сергеевич.
— И всё же.
— Держитесь поближе к портфелю. При первой возможности позвоните. Импровизируйте.
— Я беспокоюсь за девушку.
— Как я уже сказал, он её отпустит… Вы ревнуете, Геннадий Сергевич, я понимаю, но поймите и меня: я не часть этого треугольника. Вам придется разрулить это самому.

Сон оборвался. Чаковцев вздрогнул и открыл глаза. Он по-прежнему лежал на кафельном полу, вода капала с потолка, и сантиметрах в тридцати от его носа большой таракан флегматично покачивал усами. “Мне уже лучше”, — констатировал Чаковцев. Он сел и огляделся. Помещение, в котором он находился, выглядело как подвал. “Бункер”, — поправил себя Чаковцев. Никаких окон, лампочка в армированном плафоне тускло освещала бетонные стены, бывшие когда-то зелеными, обломки мебели и мусор. Внимание Чаковцева привлекла дырчатая цилиндрическая коробка — в таких, он знал, раньше стерилизовали всякую медицинскую всячину. Возможно, здесь был когда-то медпункт или лаборатория. Опираясь на стену спиной, он встал — качало теперь гораздо меньше; морщась, ощупал голову. Обошел помещение по периметру, помочился в углу на кучу хлама — мелкая членистоногая живность бросилась оттуда врассыпную. Из помещения наружу вела бронированная дверь с запором на манер штурвала, Чаковцев толкнул её плечом — к его удивлению, дверь сдвинулась. Из темноты потянуло сквозняком. “Стоп, — сказал себе Чаковцев, — ты не готов”. Он еще раз огляделся: ножка стола? — не то. Поддел пальцем крышку бикса, усмехнулся: “Вот оно”. Коробка была набита шприцами и хирургическим железом, местами тронутым ржавчиной. Чаковцев порылся в нём, стараясь не греметь, вытащил зажим с хищным острым клювом и сунул в карман.
“Ты только найдись, дружочек, только найдись”, — прошептал он ласково и выскользнул за дверь.

Оскальзываясь на мокром полу, местами ступая в лужи, Чаковцев шел по узкому, на ширину раскинутых рук, коридору. Серый прямоугольник впереди — источник света — был его целью, оттуда струился свежий, кружащий голову ветерок. “Где-то уже было, — подумал он, — всё это: темный коридор, неявная опасность, сомнительное оружие в руках, и страх”. Не дойдя до выхода, Чаковцев остановился — совсем рядом, прямо за стеной, за железной дверью, кто-то подвывал умирающей собакой, а может быть, пел. Мыслей больше не нашлось в его разбитой голове, одна лишь ярость. Он нащупал колесо запора и крутанул, рванул на себя. В комнате, в углу, лежал мужик, отвратительно белея задницей, и раскачивал под собой скрипучую армейскую койку; бледная рука, увитая тонким плющом, свисала с койки до пола. “А вот и Гена, Блошка, — сказал мужик, остановив на секунду качание и глядя на Чаковцева его собственным, ненавистным лицом, — как раз вовремя. Хочет, видно, на троих.” “На четверых, — быстро сказал Чаковцев и сходу воткнул зажим в основание красной шеи. — Привет тебе от Лёвы, Чаки”.

Он смотрел не отрываясь на дело рук своих. Крупный мужчина лежал навзничь в липкой лужице, и зажим по-прежнему торчал из его шеи — двумя колечками наружу. Чаки затих с минуту назад, перестал биться, и глаза его сделались смиренными; Чаковцев завороженно
наблюдал за этим переходом: от удивления к гневу, потом к страху и пустоте, и наконец к смирению. Он видел, как ярко-красная кровь покидала толчками сильное, но слабеющее на глазах тело, и понимание необратимости сделанного наполняло Чаковцева такими же горячими, сбивающими дыхание толчками. Крови было много, так что бледная девушка на кровати — она сидела сейчас, обхватив колени руками, — измазалась в красное сплошь, от голых бедер до ключиц, и кровь Чаки заменила Блохе одежду. Чаковцев пошевелился, побуждая себя к действию, — любое действие лучше неподвижной скорби. Он посмотрел на Блоху.
— Кто ты? — спросила его Блоха.
“Как сложно бывает ответить на простой вопрос”, — подумал он с новой для себя тоской.
— Геннадий Сергеевич, — сказал он наконец, как при первой их встрече, — Чаковцев.
— Тогда кто он?
Еще один простой вопрос, такой ожидаемый. Чаковцев снова задумался, потом сказал:
— Тот самый белый карлик, продукт выгорания звезды.
Блоха изучала его с минуту пристальным взглядом, затем, очнувшись, оглядела себя, провела ладонью по груди.
— Мне нужно в душ. Здесь есть душ?
Он, конечно, не знал. Блоха качнулась, шатко выбралась из койки, переступила аккуратно через мертвого Чаки.
— Я поищу.
Чаковцев, дивясь спокойствию, её даже больше, чем своему, сказал:
— Погоди, я с тобой.
Они вышли в темный коридор. Чаковцев ткнулся в несколько дверей — повсюду лишь запустение, сырой подвальный дух.
— Мне душно, — сказала Блоха.
Тогда они пошли к выходу. Несколько бетонных ступеней, шершавые поручни. Чаковцев выбрался наружу, подал ей руку.
— Сейчас утро или вечер? — спросил он, вглядываясь в сумерки. — Я не разберу.
— Вечер, — ответила Блоха.
Кочковатое поле расстилалось перед ними, глыбы бетона высились там и сям, мелкий дождь моросил с серого неба.
— Полигон, — прошептал Чаковцев.
Блоха вздохнула и, стянув через голову кровавые тряпки, шагнула под морось.
— Замерзнешь, — крикнул ей Чаковцев.
Она не ответила, молча стояла, обхватив себя руками, и Чаковцев долго смотрел, как грязные струйки покрывают её тело извилистыми письменами. “Прочесть бы, — подумал он, но потом опомнился: — Зачем?” Он сходил назад в комнату и вернулся вскоре с ветхим шерстяным одеялом, завернул Блоху в куль. Её бил озноб, и Чаковцев, поколебавшись секунду, подхватил сверток с Блохой на руки, осторожно прижал к себе.
— Я тяжелая, — сказала она сонным голосом.
Чаковцев покачал головой:
— Ты легкая, не тяжелее блошки. Кстати, как тебя зовут?
— Блоха, — ответила она удивленно.
— Я не про это. Как тебя зовут на самом деле?
— Саша.
— Саша, — повторил Чаковцев, еле слышно дрогнув от нежности, — так-то лучше.
В комнате он споро передвинул кровать — подальше от Чаки и от лужи, сдернул простыню и, перевернув матрац, уложил Блоху, накрыл одеялом.
— Отвернись, — сказал он ей.
Блоха тут же поняла, послушно уставилась в стену. Чаковцев склонился над трупом, борясь с тошнотой. “Сначала штаны”. Он подобрал с пола пятнистые брюки, проверил карманы, звякнувшие ключами, потом долго и неловко натягивал штанины на мертвые ноги, стараясь не касаться кожи и не глядеть на голый пах. Ревность снова грызнула его — не к месту и не ко времени.
— Утром прилетит вертолет, — сказала Блоха за его спиной.
Чаковцев быстро к ней повернулся:
— Откуда ты знаешь?
— Он сказал.
— Что еще он сказал?
Блоха вдруг всхлипнула:
— Он вёл себя безупречно… до последнего часа. Я думала, он это ты…
Чаковцев зажмурился, глотая солёное, потом прошептал:
— Я знаю, девочка. Теперь всё будет хорошо.
— Он твой брат? — спросила Блоха.
— Просто очень похож, — ответил Чаковцев, отвернувшись. — Знаешь, давай это позже обсудим, ладно? Мне нужно многое сделать до утра. Поспи, если сможешь.
— Хорошо.
Она поворочалась и затихла. “Значит, утром”. Чаковцев посидел на корточках над мертвым Чаки, осмысливая положение. Одно было ясно: карты снова смешались.
Он обшарил остальные карманы, выудил телефон и бумажник, вместе с ключами сложил всё на большом ящике, который был тут вместо стола. Оставалось главное. Чаковцев схватил Чаки за подмышки и, ухнув, поволок, дивясь тяжести. Несколькими часами ранее живой Чаки точно так же тащил его, полумертвого; кое-что изменилось с тех пор.
Лестница далась Чаковцеву тяжело. Он усадил Чаки перед входом в бункер, сам сел по другую сторону от проёма — в той же неудобной позе. Дождь по-прежнему моросил. Чаковцев попытался представить человека, который прилетит утром. Если прилетит — в такую погоду. Он явно будет разочарован, тот человек: один Чаковцев вместо двух, и никаких бумаг. “Как некрасиво, Гена, девушек обманывать — сам сказал, всё будет хорошо, а на деле-то — всё плохо”.

Блоха забормотала во сне — быстро-быстро, обиженно. Чаковцев замер, прислушался; нет, не разобрать. Он посидел немного, любуясь её безмятежностью, потом закрыл глаза и стал дышать так же, как она, ровно и глубоко — просто моментальная прихоть, быстрая фантазия — что если, подумал он, настроиться на её дыхание, войти с ним в резонанс, вот так — вдох, выдох — быть может, тогда и сновидение её, что облачком висит над сонной головой, сделается доступным, достижимым, прикасаемым… общим. Боб, в красной концертной рубахе с черными цветами, помахал ему издалека. Кажется, он должен сердиться на Боба за что-то, но во сне, а он понимал, что это сон, Чаковцев любил его.
“За что ты убил Чаки?” — спросила Блоха, и в голосе её звучало любопытство, не осуждение. Даже во сне он не умел признаться. “Я люблю тебя, девочка”, — сказал он другое, тоже запретное, и проснулся. Она смотрела на него пристально, напряженно, и Чаковцев успел заметить её взгляд — за секунду до того, как Блоха поняла, что он уже не спит.
— Что это? — спросила Блоха, показывая на его волосы.
Чаковцев вздрогнул, приходя в себя, и ощупал голову.
— Паутина, должно быть. Черт.
— Который сейчас час?
— Ночь.
— Мне снился Боб.
Чаковцев отвернулся, потом сказал:
— Пока ты спала, я тут всё излазил.
— Нашел что-то?
Он покачал головой.
— Что ты искал?
— Портфель с бумагами.
Блоха зевнула и потянулась, снова закрыла глаза, потом сказала сонно:
— Там, в ящике, посмотри.
Он поднял крышку: в пятом, что ли, классе был у него такой же, коричневый.
Чаковцев щелкнул замком, заглянул. “Эге”.
Блоха пробормотала из дрёмы:
— Ты рад?
Он не знал. Простые эмоции — для счастливцев. Чаковцев, замирая сердцем, погладил её руку, прочертил путь плюща. Волоски поднялись под его пальцем.
— Тебе нужно ехать, — сказал он хрипло, — там, за оградой, джип. Ты ведь умеешь водить?
— А ты? — спросила Блоха.
— Что я?
— Ты ведь со мной?
Как бы он хотел.
— Я должен остаться.
— Почему?
“Потому что мы в ответе за тех, кого убиваем”, — подумал он.
— Я не знаю, что происходит, — сказала Блоха, — но я чувствую…
— Что? — спросил он быстро.
— Я чувствую, что моя жизнь изменится… утром. И я точно знаю, что хочу тебе помочь.
“Мне позарез нужен друг”, — сказал Лев в его голове.
Чаковцев закрыл лицо руками, сделал усилие. “Нет, только не она”.
— Нельзя.
— Почему?
Она снова глядела на него тем самым взглядом — наивным и опытным одновременно. “Ифрит и гуль. Два джинна в одном тесном кувшине”.
— Потому, — сказал он, начиная сердиться, — что ты дитя вдали от дома. Потому, что я старик. Потому, что я убийца. Потому, наконец, что завтра убьют и меня… “Потому, девочка, что я влюблен”.
Блоха приблизилась, заглядывая в глаза, быстро обвила его руками, прошептала на ухо:
— Можешь не продолжать свой список, я поняла.
Затем, снова отстранившись, уже издалека:
— Когда всё закончится, ты ведь найдешь меня?
Чаковцев улыбнулся:
— Конечно. Я напишу для тебя блюз.
— О боже, здорово. О чем он будет?
— Об этой ночи, Саша. О нас. О том, что не повторяется.
Он встал, подобрал с пола ключи.
— Я схожу проверю машину.
Она кивнула:
— Да, хорошо. Я буду готова.

Когда он вернулся, Блоха сидела в обнимку с сумкой. Чаковцев с порога сказал:
— Небо прояснилось. Это хорошо. Ты справишься.
Потом опустил чемодан на пол:
— Вот, нашел на заднем сиденье. Мой.
Блоха кивнула:
— Ты, то есть он, забрал из гостиницы… Господи, как же всё это странно.
— Да.
Он опорожнил бумажник Чаки, протянул Блохе деньги:
— Вот, возьми, тут изрядно, должно хватить — на бензин и прочее.
Она взяла, и Чаковцев вдруг вспомнил Кошку — в то утро, когда всё началось, тысячу лет назад.
— Спасибо.
Когда они вышли и не сговариваясь остановились у выхода, там, где сидел Чаки, Блоха спросила с тревогой:
— Ты ведь его похоронишь?
Чаковцев пожал плечами:
— Так или иначе, я о нем позабочусь.
— Блин, — сказала Блоха, — я помаду забыла.
Она сбежала вниз, зацокала каблуками по бетону. Чаковцев задрал голову — всю жизнь мечтал выучить созвездия, да так и не собрался.

— Всё запомнила?
Она кивнула. Мотор крузера урчал низко и ровно, панель приборов отсвечивала пастелью — в точности как полоска неба на востоке.
— Пора, — выдохнул он.
— Постой, — сказала Блоха, — кое-что еще.
Она наклонилась к нему, защекотала ухо:
— Я не знаю, как всё обернется…
— Я тоже.
— Просто знай, что благодаря тебе я пережила нечто… нечто особенное. И я очень тебе благодарна.
Чаковцев кивнул и захлопнул дверцу, постучал коротко по металлу: тук-тук. Она отъехала, потом притормозила, высунула голову:
— Прости меня, Чаки.
Крузер рванул с места, швыряясь по сторонам комьями грязи, в лучах его фар задергались деревья. “Это ты меня прости”, — подумал Чаковцев и зашагал прочь.

Нездешнего вида черный вертолет, похожий на сердитое насекомое, на странный гибрид осы и термита, завис над кочковатым полем, подыскивая место для посадки; было нечто брезгливое в его движениях: так случайный чистый гость присматривает себе место в захламленной квартире — присесть ненадолго на краешке. Чаковцев, щурясь от солнца, разглядывал диковинную козявку над головой и боролся с внезапным желанием показать гостю неприличное — не вяло-политкорректный, одобренный Голливудом палец, но исконное, полновесное, с дрожащим от силы чувства кулаком на конце. Чаковцев сидел у входа в бункер — руки на коленях — словно и не покидал насиженного места, через штанину чувствуя правой ногой бок савельевского портфеля. Усталость последних дней проделала с ним причудливую штуку: легчайшим усилием воли он мог увидеть себя со стороны — просто бухгалтера в ожидании электрички; те люди в вертолете, они, должно быть, точно так же глядели на него сейчас — интересно, подумал Чаковцев, кого они видят.
Черный вертолет приземлился наконец, со свистом раскручивая лопасти. Отъехала дверь, служивый с виду человек спрыгнул на землю и, пригибаясь под лопастями, побежал в его сторону, тыча на ходу автоматом с куцым стволом, похожим отсюда на игрушку.
Не добежав до Чаковцева, служивый остановился, издалека прощупал его глазами, покричал себе в рукав. Из вертолетного нутра показался еще один, вылез неторопливо. “Вот так фокус”, — подумал Чаковцев не без удивления. Главный человек приблизился к нему спокойным мерным шагом, немножко вразвалку, молча постоял, переводя взгляд с живого Чаковцева на мертвого и обратно, — смесь осторожности и любопытства читалась на его лице, так поразившем Чаковцева при первой их встрече.
— А я в вас не ошибся, Геннадий Сергеевич, — сказал он наконец с усмешкой. — “Ставлю на поэта”, — сказал я тогда, и не ошибся. Э, да вы хоть помните меня, Геннадий Сергеевич?
“Забудешь тебя”, — подумал Чаковцев, а вслух сказал:
— Как же, припоминаю. Демон-оптовик. Выходит, таки продали свой брегет? — и показал на вертолет.
Иван Георгиевич хлопнул себя по ляжкам, залился счастливым смехом. “Демон… оптовик… уморил”, — забормотал он сквозь слезы. Отсмеявшись, поднял рукав:
— При мне, как видите.
— Значит, это я в вас ошибся, — заключил Чаковцев.
— Не вы первый, Геннадий Сергеевич, не вы последний… Что же, как вы? Нашли своё призвание? Как это вы тогда сказали: “истинный талант”, что ли?
Чаковцев усмехнулся:
— Возможно.
— Что ж, тогда, — потер ладони Иван Георгиевич, — перейдем к делу, если не возражаете.
— Не возражаю, — сказал Чаковцев, собирая по усталому рассудку последние крохи внимания, — но у меня есть вопросы, предварительные, так сказать.
Иван Георгиевич прищурился, пожал плечами:
— Валяйте.
— Зачем вам бумаги?
— Вы издеваетесь или правда не понимаете? Про Манхэттенский проект слыхали?
Чаковцев кивнул:
— Слыхал.
— Так вот, — Иван Георгиевич указал на портфель, — это может стать следующим.
Еще вопросы?
— Кто вы на самом деле?
— Тот, кто заключает сделки… Послушайте, вы ведь не хотите знать на самом деле.
Пусть будет так: я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Довольны?
— В стиле вам не откажешь.
— В наше странное время, Геннадий Сергеевич, когда добро и зло так неразличимы, стиль это всё, что нам остаётся.
— Аминь, — сказал Чаковцев.
Иван Георгиевич кивнул и движением пальца подозвал служивого человека, показал на Чаки:
— В мешок его и на борт.
Потом повернулся к Чаковцеву:
— Каковы ваши условия?
Чаковцев, провожая взглядом труп, в известном смысле свой собственный, задумчиво спросил:
— Чего хотел он?
Иван Георгиевич поморщился:
— Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос? Он хотел забвения грехов.
— И он его получит?
— Зависит от вас.
Тот, кто заключает сделки, смотрел Чаковцеву в глаза памятным докторским взглядом, от которого тому снова сделалось дурно.
— Каковы ваши условия? — снова спросил он, нажимая на “ваши”.
— Я хочу Энск, — ответил Чаковцев.
— Вы уверены?
— Да. Я думал об этом всю ночь. Один из Чаковцевых был лишним, и я теперь точно знаю, какой именно.
— Вы что же, принимаете его грехи? — спросил Иван Георгиевич вкрадчиво.
— Я и есть он, это просто.
— Тогда поднимайтесь на борт.
— Зачем?
— Сделку нужно скрепить.
— Кровью? — усмехнулся Чаковцев.
— А разве она до сих пор не пролита?

Они поднимались быстро. Чаковцев получил перед взлетом пару наушников, и голос Ивана Георгиевича звучал у него сейчас прямо в голове:
— Еще не поздно передумать. Только скажите, и через секунду вы проснетесь. Вы ведь уснули за столиком в буфете, Геннадий Сергеевич, только и всего. Поезд задержали, вас разморило, а дневной сон, как известно, самый крепкий, чего только не приснится…
Я просто покручу свой брегет, Геннадий Сергеевич, манипуляции со временем это так просто…
На несколько секунд он действительно поверил. Иван Георгиевич захохотал, упиваясь шуткой. Чаковцев с досадой отвернулся и уставился вниз: полигон, теперь просто неровная дырка в ковре леса, уплыл в сторону, а впереди осколком зеркала заблестела вода.
— Озеро, — сказал Иван Георгиевич, — и ваш дом. А там, — он показал рукой, — ваш собственный город. Давайте же бумаги.
Чаковцев кивнул и передал ему портфель.
— Я ценю ваше чувство юмора, — сказал Иван Георгиевич громко.
Чаковцев, еще не понимая, похолодел.
— Эге, да тут закладка. Что за дивный текст, дайте-ка я вам зачитаю, тоже с сильным чувством, — он покашлял, прочищая горло, и принялся читать вслух:
– “Легчайшее сияние поднялось над мертвой головой Тома и, словно влекомое сквозняком, проплыло в воздухе малый путь и исчезло в щели между досками ящика”.
— Этого не может быть, — прошептал Чаковцев, — она просто вернулась за помадой…
— Но это именно так, — сухо произнес голос Ивана Георгиевича, — и на этот раз, дорогуша, вам будет больно по-настоящему.

“Легчайшее сияние поднялось над мертвой головой Тома и, словно влекомое сквозняком, проплыло в воздухе малый путь и исчезло в щели между досками ящика. 
Джейн всхлипнула и протерла глаза кулаками — поручиться, что не спит, она, конечно, не смогла бы. В тишине, нарушаемой лишь биением двух сердец, раздался громкий протяжный скрип. В следующую секунду тяжеленный канделябр упал со стуком на пол, вернее, сначала на ногу Джейн и лишь потом на дубовые доски пола. От боли в ушибленной ноге Джейн даже не вздрогнула — словно под гипнозом глядела она на крышку ящика широченными зрачками. Дюйм, ещё один — медленно, как во сне, поднималась крышка, и кто-то живой глазел из-под неё, в том не было сомнения.
— Том? — тихо спросила Джейн дрожащим голосом, полным опасливой, робкой надежды.
Крышка качнулась и остановилась. Джейн прикусила губу и вопросительно посмотрела на бабушку. Рут Кингсли улыбалась.
— Получилось, — прошептала она, — у нас с тобой получилось.
Что ж, Джейн больше не сомневалась. Ухватившись за крышку ящика обеими руками, она рванула, выпуская наружу то живое, что таилось внутри. Когда тяжелая крышка отвалилась в сторону, Джейн быстро отступила на шаг — увиденное поразило её.
— Это же… Это…
— Да, — спокойно подтвердила бабушка, мягко приобняв Джейн, — это кукла.
Расписной человечек сидел в ящике и таращился на них глянцевыми немигающими глазами. Джейн растерянно молчала, едва сдерживая слёзы. Рут Кингсли нагнулась и подняла с пола канделябр.
— Я знаю, — тихо сказала она, зажигая свечу, — ты ожидала другого.
Джейн лишь всхлипнула в ответ. По правде говоря, она вообще ничего не ожидала — всё происходило слишком быстро. 
— Я… Я лишь надеялась, что Том выживет, а это просто дурацкая игрушка.
— Не игрушка.
Джейн вздрогнула и уставилась на куклу в крайнем изумлении.
— Не игрушка, — повторил расписной человечек, смешно двигая деревянной челюстью. 
В его голосе, сухом и механическом, слышалось упрямство и что-то ещё, заставившее сердце Джейн забиться пуще прежнего, что-то, напомнившее ей о брате.
— Теперь уже не игрушка, — сказала бабушка Рут, — хвала Господу, душа Тома нашла себе новое тело.
— Мой бедный, бедный Том, — прошептала Джейн, осторожно касаясь кончиками пальцев своего странного вновь обретенного братца. Человечек в ящике зашевелился, неуверенно задвигал руками и ногами, его шарнирные суставы при этом тихонько поскрипывали, а круглая голова с шапкой нитяных волос качалась из стороны в сторону — зрелище было столь жалким, что Джейн чуть не разревелась в голос.
— Поддержи его, — сказала бабушка.
Джейн молча кивнула и помогла кукле выбраться, дивясь неожиданной силе и цепкости маленьких рук; сухие паучьи касания нового братца были ей неприятны. Джейн вспомнила о настоящем Томе, о его теле, пусть теперь бездыханном и холодном, зато таком родном и человеческом, и ей захотелось крепко-крепко обнять брата ещё разок напоследок. Она живо обернулась к нему и от неожиданности вскрикнула: Тома не было.
— Берегись! — завопила Рут Кингсли в следующую секунду и бросилась на внучку, сбивая её с ног. 
Бледный мертвец, тот, кто ещё недавно отзывался на имя Том, прыгнул на них из темной глубины комнаты и, промахнувшись мимо девочки, впился зубами в бабушкину шею. От невыразимого ужаса Джейн потеряла способность двигаться и говорить, её хватило лишь на то, чтобы, всхлипывая, отползти прочь, волоча по полу дрожащие ватные ноги. 
“Всему конец”, — даже не подумала, а просто ощутила она разом и погрузилась в бездонную тьму.

Расписной человечек сидел на полу, поджав под себя ноги. Он вслушивался в ровное дыхание спящей сестры и рассматривал свои руки, обильно перепачканные запекшейся кровью. Поочередно сгибая и разгибая пальцы, он всё смотрел на них и смотрел, дивясь тонкости работы и сложности собственного устройства. Эти гибкие и сильные пальцы, искусно вырезанные из крепчайшего дерева, были способны на очень многое, именно они часом ранее погружались в мягкое и рвали в клочья податливую плоть, именно они крушили и дробили кости… Джейн вздохнула во сне и заворочалась. Свет. Совсем скоро рассветёт, любой ночи, даже такой, как эта, обязательно приходит конец. 
Ему непременно следовало прибраться, ведь сестра строга и не терпит беспорядка. Расписной человечек встал и прошелся по комнате. Его давно уже не качало, и ступал он уверенно, веско, слегка пружиня в коленях при каждом шаге. Наконец-то… Затерявшаяся было голова, с курчавыми светлыми волосами на макушке, нашлась под кроватью — как видно, закатилась. Человечек нагнулся, чуть скрипнув суставами, и выволок её на свет — голова посмотрела на него знакомым лицом, посмотрела немного укоризненно. Именно это лицо видел он в зеркале по утрам, когда делал вид, что чистит зубы. Поразмыслив с минуту, человечек размахнулся и швырнул голову в раскрытое окно — где-то внизу глухо стукнуло, и птица вспорхнула с ветки, потревоженная шумом. Ну, вот, кажется, и всё. Он вернулся к месту, где лежала сестра, заботливо накрытая бабушкиным одеялом, и тихонько позвал, заглядывая под дрогнувшие ресницы: “Привет, Джейн, это я”.
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